

  Цвет пепла и молока


  

    
                                                                   ***
                                      Пилтовер — город, построенный на надменности

 Он вознёсся над облаками, над смогом, над собственным грехом, выложив свои бульвары полированным камнем, а свои башни — стеклом и золотом. Здесь воздух чист, амбиции стерильны, а бедность существует только как теория — что-то, о чем читают в трактатах филантропы, сами никогда не видевшие голодного ребёнка. Город прогресса, город чудес, город, где даже канализация течёт по правилам, утверждённым городским советом в трёх чтениях.

 Но Пилтовер, как и любой живой организм, производит отходы. И эти отходы стекают вниз — через дренажные шлюзы, технические тоннели, вентиляционные шахты и старые лифтовые колодцы — туда, где начинается Заун, Великая Бездна. Пуповина, соединяющая утробу земли с её надменным, сияющим лицом.

 В Зауне дождь не падает — он сочится. Вечный, химический, едкий. Он капает с проржавевших труб, собирается в лужи на ступенях, вечно влажных, и пахнет не свежестью, а медью, озоном и чем-то сладковато-гнилостным — тем, что остаётся от промышленных стоков, которым не нашлось места наверху. Здесь небо — это потолок из труб и мостов. Здесь звёзды — это искры от сварочных аппаратов. Здесь жизнь течёт по другим законам.

 И именно здесь, на стыке двух миров — там, где пилтоверские мостовые сменяются заунскими лестницами, где газовые фонари горят вполнакала, а запах цветочной воды окончательно уступает место горелой смазке, — располагалось пограничное отделение силовиков.

 Здание не было ни красивым, ни даже прочным. Его когда-то построили как склад, потом переоборудовали под казармы, а потом бросили, как брошенное животное, которое всё ещё пытается выживать по привычке. Стены из грубого серого бетона, окна — узкие бойницы, затянутые пыльной металлической сеткой. Внутри пахло машинным маслом, ржавым железом, кисловатым потом и ещё той особенной, неуловимой горечью, которая въедается в лёгкие каждого, кто проводит здесь больше недели.

 В это отделение свозили тех, кто не подошёл для службы в Верхнем городе. Слишком грубых. Слишком странных. Слишком бедных. Слишком живых. Здесь не спрашивали о происхождении, не требовали рекомендаций от советников и не проверяли родословную до седьмого колена. Здесь требовали одно: чтобы ты умел держать оружие и не задавал лишних вопросов. Вандер подходил под это описание идеально.

 Когда-то, в другой жизни — жизни, которую он старался не вспоминать, но которая вспоминала его каждую ночь, — он был тем, кого эти самые силовики должны были ловить. Он поднимал восстания, он водил отряды в тоннели, которые не значились ни на одной карте, он смотрел в глаза тем, кто отдавал приказы, и не отводил взгляда. Но времена меняются. Люди меняются реже, но времена — всегда. Теперь он носил форму — ту самую, чёрную, с медными пуговицами и тяжёлыми наплечниками, — и она сидела на нём как чужак, но он научился с этим мириться. Как мирятся с протезом. Как мирятся с болью, которая не проходит, но становится привычной. Он занимал в отделении странное положение. Формально — старший патрульный, без права на повышение. Фактически — тень, нависающая над каждым, кто переступает порог. Его слушались не потому, что он был начальником. Его слушались, потому что он был силой. А в месте, где закон — это всего лишь слова, написанные на бумаге, сила становится единственной валютой, которую принимают без скидок.

 Сослуживцы относились к нему по-разному. Молодые новобранцы — со смесью страха и любопытства. Они смотрели на его шрамы, на его тяжёлые руки, на его спокойное, равнодушное лицо и гадали: кем он был раньше? Что привело его сюда? Но спрашивать не решались. Ветераны — с уважением, которое не нужно выражать словами. Достаточно короткого кивка, достаточно жеста — и все понимают: этот прошёл через то, что другим и не снилось.

 Только один человек в отделении не боялся Вандера. Впрочем, Алан Кэмпбелл вообще никого не боялся. И это было одновременно его силой и его проклятием. Они встретились за два месяца до того дождливого вечера, когда всё изменилось.

 То была стандартная пересменка — одни заступали на дежурство, другие, мёртвые от усталости, брели к выходу, мечтая о койке и тишине. Вандер сидел за своим обычным столом — у дальней стены, откуда виден был весь зал, — и делал вид, что читает рапорт. На самом деле он просто смотрел. Привычка, выработанная годами: всегда держать зал в поле зрения, всегда знать, кто входит и кто выходит, кто нервничает, кто слишком спокоен. И тогда он впервые увидел Кэмпбелла.

 Парень шёл через зал так, будто плыл. Лёгкий, почти невесомый, с неправильной, какой-то угловатой грацией, которая делала его движения одновременно неловкими и завораживающими. Белые волосы до подбородка — стрижка, которую в армии не носят, которую вообще нигде не носят, разве что в театральных кружках или в богемных салонах Верхнего города. Кожа немного бледная, почти прозрачная, с синевой под глазами — следствие бессонницы или болезни, Вандер не понял сразу. Глаза — яркие, голубые, слишком открытые, слишком внимательные для человека в форме. Он был одет не по форме. Воротник расстёгнут, рукава закатаны, куртка — на размер больше, болтается на плечах, как чужая. Капитан, шедший впереди, что-то говорил ему — назидательно, вполголоса, с той особенной интонацией, которую взрослые используют, когда объясняют детям, почему нельзя трогать горячее.

 Парень кивал, улыбался и явно не слушал.

— …и чтобы никаких самовольных отлучек. Ты понял, Кэмпбелл?

— Да, сэр, — ответил парень с такой искренностью, что даже капитан на секунду растерялся.

— И форму приведи в порядок. Ты похож… ты похож на чучело.

— Есть, сэр.

 Улыбка не сошла с его лица. Капитан махнул рукой — то ли сдаваясь, то ли выдыхая накопившееся раздражение — и ушёл в свой кабинет, громко хлопнув дверью. А парень остался стоять посреди зала, оглядываясь по сторонам с таким видом, будто попал в музей, а не в армейскую казарму. Взгляд его скользнул по стенам, по потолку, по лицам — и наткнулся на Вандера. Они посмотрели друг на друга. Вандер не отвёл глаз — он никогда не отводил глаз первым. Парень не испугался — и это было странно. Новобранцы обычно отводили взгляд. Отводили быстро, как от удара. А этот — нет. Этот смотрел открыто, с любопытством, с той особенной, почти наглой прямотой, которая бывает либо у идиотов, либо у людей, которые видели в жизни такие ужасы, что тяжёлый взгляд старого силовика их уже не пугает.

  Потом парень улыбнулся. Широко, по-детски, и помахал рукой. Вандер медленно опустил глаза обратно в рапорт.

«Кэмпбелл», — повторил он про себя, — «Алан Кэмпбелл.»

 Имя не значило ровным счётом ничего. Но что-то в этом жесте — в этой дурацкой, непрошенной улыбке — зацепилось в памяти, как заноза. Слишком живой, слишком яркий. В этом месте такие долго не живут. Их или ломают, или убивают.

 Вандер тогда подумал: «Моё ли это дело?»

 И ответил: «Нет. Не моё.»

 Но это была ложь. Он уже знал это. Он знал это тем же чутьём, которое спасало ему жизнь в заунских тоннелях, когда он чувствовал засаду за три поворота до того, как видел её. Что-то в этом мальчишке — в его странной лёгкости, в его нелепой открытости — требовало внимания. Не защиты, нет. Вандер не был защитником. Он был тем, кто выживает сам и учит выживать других. Алан Кэмпбелл нуждался в уроках выживания. И мужчина, сам того не желая, уже согласился их преподать.

 В тот день — дождливый, промозглый, когда вода сочилась сквозь стены, а лампы мерцали так, что хотелось выть — всё, что дремало внутри Вандера два месяца, наконец прорвалось наружу.

 Он сидел у дальней стены, на стуле, который помнил ещё ту, прошлую жизнь. Крупный, поджарый, с сединой в густой бороде и тяжелыми, натруженными руками, он двумя пальцами крутил помятый жестяной жетон — единственное, что у него осталось от прежнего командования. Форма облегала его как чужая кожа — он так до конца и не привык к ощущению законности на своих плечах.

— Кэмпбелл, ты бы причесался, — лениво бросил кто-то из угла. Сержант Марч, вечно недовольный, вечно с кислой миной, жевавший табак так, будто это была его последняя радость в жизни, — похож на воронье пугало. Или на бабу. Ты, кстати, определился уже, кто ты?

 Несколько человек засмеялись — не зло, скорее по привычке. В отделении шутки были грубыми, и обидчивость здесь считалась роскошью, которую никто не мог себе позволить. Алан, сидевший в углу над какими-то бумагами, поднял голову и улыбнулся. Искренне, без тени обиды.

— Я — офицер, сержант. Как и вы.

— Офицер, — фыркнул Марч, сплёвывая табачную жвачку в банку,  — офицер с косичками. Видали такого?

 Смех повторился. Вандер медленно поднял взгляд. Его серые глаза, спокойные и тяжёлые, скользнули по лицам — и смех стих. Не потому, что Вандер сказал хоть слово. Просто потому, что его взвешивающий, холодный взгляд действовал лучше любого приказа.

— Марч, — сказал он негромко, — у тебя рапорт за прошлую неделю не сдан.

— Я… завтра…

— Сегодня. Через час на моём столе.

 Марч хотел возразить — и не стал. Сплюнул в банку, встал, вышел, громко топая. Остальные разом нашли себе занятия — кто зашелестел бумагами, кто уставился в кружку с чаем, кто и вовсе вышел под предлогом покурить. Мужчина снова перевёл взгляд на Кэмпбелла. Тот сидел, опустив голову над бумагами, и, кажется, ничего не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Карандаш в его пальцах двигался быстро, почти нервно, выводя какие-то значки на полях.

— Кэмпбелл.

 Альбинос замер и он отложил бумагу — помял угол, второпях сунул в карман, — девчоночьим жестом заправил прядь за ухо и тут же, когда та непослушно упала обратно, сдался, оставив как есть. Ручку он отложил в сторону, на ближайшую поверхность, и, чуть покачиваясь с пятки на носок, подошёл.

 Вблизи он казался ещё моложе. Брови почти белые, ресницы невидимые, кожа на скулах — такой тонкой, что виднелась капиллярная сетка. Глаза — небесно-голубые, неестественно яркие для этого серого, выцветшего помещения. Он был невысоким — на полголовы ниже Вандера, и когда он поднял голову, чтобы посмотреть в лицо старшему по званию, в его взгляде не было ни подобострастия, ни страха. Только живое, горячее любопытство.

— Да… в чём дело? — спросил он. Руки он спрятал за спину — жест закрытый, почти детский, — и слегка покачивался, будто не мог устоять на месте.

 Вандер подвинул к себе кружку с остывшим чаем — жидким, горьким, с привкусом металла. Сделал глоток и не поморщился.

— Садись.

 Парень послушно, подобно собаке, присел на табурет напротив — ровной спиной, аккуратно сложив руки на коленях. И уставился на того с таким вниманием, будто от каждого следующего слова зависела его жизнь.

— Дело есть. Вечером обход по Нижней Галерее. Беру тебя с собой.

— Ты берёшь меня с собой? — переспросил Алан, и его лицо осветилось такой чистой, незамутнённой радостью, что Вандер на секунду забыл, как дышать, — конечно, согласен!

Он подскочил на месте, будто собирался бежать прямо сейчас, на ходу собирая вещи, но потом замер, спохватившись.

— Мне сейчас собираться? Или когда? А мы только обход сделаем?

 Вандер едва заметно качнул головой — не то осуждающе, не то устало. Такая горячность… она и раздражала, и в то же время вызывала что-то далёкое, почти забытое. Словно когда-то и сам он вот так же светился, не думая о том, что каждый выход в Нижнюю Галерею может стать последним.

— Собирайся к восьми. И нет, мы не просто пройдём. Будем проверять котельную, две точки сбора отходов и… — Вандер замолчал, глядя куда-то сквозь Кэмпбелла, — одно место. Там в прошлый раз химией пахло. Не той.

 Он поставил кружку, тяжело поднялся из-за стола.

— Вопросы кончились?

— Да, сэр. То есть нет. То есть… — Алан запнулся, смущённо улыбнувшись, — всё понял. Спасибо.

— И куртку не бери свою, ту, с дырой. Я видел. Возьми у кладовщика нормальную. Скажешь — от меня.

 Алан кивнул — быстро, благодарно — и уже развернулся, чтобы уйти, но на полпути остановился.

— Спасибо, — повторил он тише. И добавил, почти неслышно: — никто меня никогда… ну, в смысле… не берёт с собой.

 Он улыбнулся — той особенной улыбкой, от которой хотелось улыбнуться в ответ, даже если ты не улыбался последние десять лет. И вышел, напевая под нос какую-то незамысловатую мелодию. Вандер смотрел ему вслед, пока белая голова не скрылась за дверью. Потом тяжело опустился обратно на стул, налил в кружку остатки чая — холодного, горького, — выпил залпом.

— Грейсон, — позвал он.

 Шериф, до этого молча куривший в углу (она никогда не уходила, независимо от того, что происходило вокруг, — сидела, как старый пень, выпуская дым в потолок и наблюдая за всем со скучающим, всезнающим видом), подошёл, стряхнув пепел на пол. Грейсон была коренастой женщиной с загорелой кожей, с вечными мешками под глазами и лицом, которое никогда не выражало ничего, кроме усталого скепсиса. Она служила здесь дольше всех — настолько дольше, что никто уже не помнил, когда она пришла.

— Вандер, ты серьёзно? Его берёшь? В Нижнюю Галерею?

— Серьёзно.

— Он даже пистолет держит как палку. Видела я на учениях. У него патроны кончились, а он всё спусковой крючок нажимает, три минуты, пока я не подошла и не сказала.

 Мужчина не ответил. Грейсон вздохнула — тяжело, протяжно, как старый человек, которому уже всё равно, но привычка заставляет пытаться.

— Оно тебе надо? Патруль внизу — это не прогулка. Ты сам знаешь. В прошлый раз на Галерее троих порезали. Мальчишка этот… — женщина помолчала, подбирая слова, — он не выживет там. Не такой. Он слишком… нежный.

— Научится, — сказал Вандер и поднял на Грейсона свой тяжёлый, спокойный взгляд, — или не выживет. Но не засохнет же в этих стенах, пока мы за него дышим.

 Грейсон хмыкнула — не насмешливо, скорее обречённо. Спорить не стала. С Вандером не спорили. Не потому, что боялись — хотя и это отчасти, — а потому, что знали: если этот старый зверь что-то решил, переубедить его невозможно.

— Ладно, — сказала та, затушив окурок о подошву сапога, — твоя забота — тебе и отвечать. Только если что — не говори, что я не предупреждала.

 Она ушла в другой конец зала — проверять оружейную комнату, как она всегда делала перед вечерней сменой, — оставив Вандера одного.

 А мужчина сидел, глядя в окно, за которым дождь всё так же лил — монотонный, бесконечный, серый, как всё вокруг. И думал о том, почему он, чёрт возьми, это делает. Он не был наставником. Не был отцом. Не был тем, кто берёт под крыло слабых и учит их выживать. Он был тем, кто сам выживал. И всё. Но когда Алан улыбнулся — так светло, так по-дурацки открыто, — Вандер почувствовал что-то, чего не чувствовал много лет. Что-то тёплое, неуклюжее, что росло в груди, несмотря на все попытки его задушить.

«Старею, — подумал он, — вот в чём дело. Старею и становлюсь сентиментальным.»

 Он всё ещё сидел, взял со стола свою куртку — тяжёлую, проклёпанную, с потёртостями на локтях. В левом кармане что-то брякнуло. Он сунул руку, достал старый армейский набор для шитья — ещё из прошлой жизни. Посмотрел на него и спрятал обратно.

 До выхода оставалось пять часов. За окнами, за стенами этого унылого отделения, в нескольких десятках метров под землёй, в технических туннелях и хим-трущобах Зауна, уже поднималась новая волна.  Но Вандер не знал этого. Он знал только то, что через пять часов он поведёт странного белого мальчишку в самое сердце тьмы. И что он сделает всё, чтобы этот мальчишка вернулся обратно живым. Потому что, чёрт возьми, кто-то же должен.


После того как Алан Кэмпбелл, сияя улыбкой и напевая что-то неразборчивое, скрылся за дверью отделения, Вандер ещё долго сидел неподвижно — тяжёлый, как валун, выброшенный морем на берег. В зале было тихо. Грейсон ушла проверять оружейную, сержант Марч так и не вернулся — наверное, забился в свою конуру писать тот самый рапорт, — остальные разбрелись кто куда. Вентиляция гудела ровно, монотонно, как брюхо спящего зверя.

 Мужчина смотрел в кружку с остывшим чаем, но не видел её. Перед глазами всё ещё стояла эта улыбка — слишком яркая для этого сумрачного места, слишком неподдельная для человека, который носит форму и готовится спуститься вниз, в те районы, где улыбки обычно срезают вместе с кожей. Он потер лицо ладонями. Ладони были шершавыми, горячими — они всегда были горячими, сколько он себя помнил, — и этот жёг собственного тела казался сейчас единственным реальным ощущением.

— Ты чего, Вандер? — Грейсон вернулась, бесшумная как тень, и встала напротив, сложив руки на груди, — сидишь, как сыч. Думаешь о чём?

— О жизни, — ответил Вандер, не поднимая головы, — о смыслах. О вечном.

Грейсон фыркнула. Это был звук, который издаёт человек, слишком много видевший, чтобы удивляться, и слишком уставший, чтобы верить.

— О Кэмпбелле думаешь, — поправила она, — признай уже. Я тебя знаю. У тебя всё на лице  написано.

Вандер поднял на неё взгляд — тяжёлый, непроницаемый. Но женщина не была из тех, кого можно сломать взглядом. Она просто стоял и смотрел в ответ, чуть прищурившись, как старая  кошка, которая знает, что хозяин всё равно его погладит.

— Странный мальчишка, — сказал наконец мужчина. В его голосе не было вопроса, только констатация.

— Ага, — кивнула Грейсон, — странный. И что с того?

— Ничего. Просто думаю, как он здесь оказался. Альбинос, рослый — нет, не рослый, доходяга. С такими данными в силовики не берут. Тем более после трёх комиссий.

— Связи? — предположила та.

— Нет. Я проверял. Он сирота, из приюта.

— Значит, кому-то был нужен.

 Вандер молчал долго, потом покачал головой.

— Не в этом дело. Он… не такой. Ты видел, как он смотрит?

— Он на всех так смотрит. Как будто каждый — его лучший друг.

— Вот именно. А здесь так не смотрят. Здесь смотрят с подозрением. С прищуром. Здесь ждут удара. А он — нет. Он… — он запнулся, подбирая слово, — он открыт, как рана.

Грейсон присвистнула тихонько — негромко, почти беззвучно.

— Поэт, — сказала она без насмешки, — ты, Вандер, оказывается, поэт. Ладно, смотри сам. Только помни: не всех можно спасти. И не все хотят, чтобы их спасали.

 Женщина развернулась и ушла — на этот раз насовсем, в свою каморку, где её ждала раскладушка и вечный, никуда не исчезающий запах табака.

 А Вандер остался один.

 Он сидел так, наверное, с час. Может, два. Время в этом месте текло иначе — густо, вязко, как расплавленный свинец, и те, кто служил здесь долго, переставали его замечать. Были только смены: день, ночь, обход, патруль, снова день. Бесконечное колесо. В какой-то момент он встал, потянулся — хрустнули позвонки, хрустнуло колено, отозвалась болью старая рана в боку, — и направился к выходу. Не на улицу, а вглубь здания, туда, где располагались личные шкафчики и каптёрка — маленькая, тесная комната, завешанная формой и заставленная ящиками с амуницией.

 Кладовщиком служил старый хрыч по имени Бензо — полноватый мужчина лет сорока, с залысинами, с руками, покрытыми такими густыми темно-каштановые волосами, что казалось, будто он носит перчатки. Бензо недолюбливал всех, но Вандера уважал — постольку-поскольку, но уважал. И Вандер знал, что если попросить, мужчина даст то, что нужно.

— Бензо, — сказал он, останавливаясь в дверях каптёрки, — у тебя есть куртки? Форменные, сорок второй размер, на парня.

 Бензо оторвался от своих бумаг — он вечно что-то подсчитывал, переписывал, перекладывал, хотя никто никогда не понимал, что именно, — и уставился на того поверх очков в железной оправе, которые всегда носил только при чтении.

— Куртки? — переспросил он голосом, который звучал так, будто каждое слово стоило ему физического усилия, — а кому?

— Кэмпбеллу.

— А-а, — протянул Бензо, и в этом «а-а» было столько всего — и понимание, и неодобрение, и что-то ещё, почти неуловимое, — беленькому. А нету курток. Сорок второй — это детский размер, у нас таких не держат.

— Бензо.

— Что — Бензо? Нет — значит нет. Хоть ты мне Вандер, хоть сам Совет. Не выдам того, чего нет.

 Мужчина посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом. Тот выдержал — он был единственным в этом здании, кто мог выдержать взгляд Вандера, потому что ему было плевать на всё, включая собственную жизнь.

— Ладно, — сказал Вандер и развернулся.

 Он уже сделал три шага, когда Бензо окликнул его:

— Вандер.

— Что?

— Если найдётся — что скажешь?

— Скажу «спасибо».

Бензо хмыкнул, снова уткнулся в свои бумаги, и тот ушёл, зная, что завтра на стуле у Кэмпбелла появится новая куртка. Как бы ни отрицал это Бензо сейчас.

 Вернувшись в зал, Вандер сел на своё место, достал из внутреннего кармана куртки старый, засаленный блокнот — он вёл его чёрт знает сколько лет, записывая то, что нельзя было доверить памяти, — и начал писать. Медленно, выводя буквы — он никогда не был особенно грамотным, эти чёрточки и закорючки давались ему с трудом, но он упрямо продолжал, потому что привычка вести записи спасала ему жизнь не раз. Он писал о маршруте, о Нижней Галерее, о трёх точках, которые нужно проверить, о котельной, где в прошлый раз пахло химией — той самой, которая не пахнет ничем хорошим, которая всегда означает одно: кто-то внизу варит новые дозы, новые яды, новые способы умирать медленно и счастливо.

 Писал и чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Как вечер подбирается ближе, как тени за окнами становятся длиннее, а свет ламп — желтее. Он думал о Кэмпбелле. Почему-то всё время о Кэмпбелле.

***
  Так, прошло около пяти часов.

 За окнами стемнело окончательно. Дождь не прекращался — он шёл весь день, весь вечер, и казалось, что будет идти вечность, затопляя Пилтовер по самую макушку, превращая улицы в реки, а реки — в океаны. В отделении было пусто. Все разошлись: кто на патруль, кто на задание, кто просто домой, в свои тёплые квартиры на верхних террасах, где дождь был всего лишь декорацией, а не оружием. Остался только один человек. Вандер спустился на первый этаж без четверти восемь. Он не торопился — не потому, что не хотел, а потому, что торопливость была роскошью, которую он не мог себе позволить. В его возрасте и с его опытом спешка приводила только к ошибкам. А ошибки в его деле стоили жизней.

  В руке он держал два бумажных кулька — взял в столовой перед тем, как та закрылась. Тёплые ещё, пахнущие хлебом и тушёнкой. Ужин, настоящий, человеческий ужин, а не то, чем приходилось перебиваться внизу. Он остановился на пороге, пропуская глазами зал. Пусто. Но в углу — там, где обычно сидел Кэмпбелл со своими бумагами, — горела маленькая настольная лампа. Её жёлтый, дрожащий свет выхватывал из темноты согнутую спину, белые волосы, быстрые, почти лихорадочные движения рук.

 Алан.

 Вандер не окликнул его сразу. Он стоял, молча наблюдая, — и то, что он увидел, заставило его сердце на мгновение сбиться с привычного, размеренного ритма. Кэмпбелл сидел на лавке, в самом углу, где пахло пылью и забытыми вещами. На коленях у него лежала куртка — та самая, дырявая, которую он, видимо, не смог заменить, несмотря на все обещания кладовщика. И он пытался её заштопать.

 Иголка в его пальцах двигалась неуверенно, дрожащими, быстрыми движениями человека, который делает то, чему его никогда не учили. Нитки были не под цвет куртки — белые и оранжевые, заметные, кричащие, как швы на теле после неудачной операции. Узелки получались кривыми, неаккуратными — торчали в разные стороны, создавая на синей ткани уродливый, почти жуткий орнамент. Игла то и дело колола пальцы — Вандер видел, как Алан вздрагивал, как морщился, как подносил пальцы к губам, чтобы зализать выступившую кровь, — и продолжал. Упрямо, по-своему, не сдаваясь.

 На белой коже рук алели свежие красные точки. Несколько капель крови уже упали на куртку — маленькие, тёмные пятна, которые Алан, кажется, не замечал. Или не придавал им значения. Мужчина смотрел, долго, пристально, не двигаясь с места. В этом зрелище было что-то неправильное. Что-то, что задевало его за живое. Грубый, старый солдат, который шить умел лучше любых портных — и хрупкий, странный мальчишка, который пытался сделать то же самое и только портил ткань и калечил собственные пальцы. Он сделал шаг, второй.

— Кэмпбелл.

 Голос прозвучал мягче, чем он планировал. Словно он боялся спугнуть — хотя Вандер никогда никого не спугивал, он был слишком тяжёлым для этого. Алан не вздрогнул. Он замер — на мгновение, на короткий выдох, — а потом поднял голову. Глаза его — голубые, неестественно яркие в этом сумеречном свете — расширились, а на лице появилась та самая улыбка. Радостная, открытая, будто Вандер был не старшим офицером, который мог приказать ему что угодно, а гостем, которого он давно ждал.

— Вандер, — сказал он, и в его голосе звучало удивление, смешанное со смущением. Будто он не ожидал, что его застанут за этим занятием, — я… я скоро.

 Офицер шагнул в помещение, положил кульки на ближайший стол. Подошёл и сел рядом с Кэмпбеллом — так, что лавка прогнулась под его весом и жалобно скрипнула, будто жалуясь на тяжёлую ношу.

— Покажи, — сказал он.

 Это не было вопросом. Это было требованием — мягким, но не терпящим возражений. Алан медленно, как заворожённый, протянул ему куртку, иголку и нитку.

— Вот, — пробормотал он, отводя взгляд, — я спросил насчёт новой куртки… Мне ответили, что нет. Пришлось свою взять, а там дырка… и сам видишь.

 Он снова заправил прядь за ухо — и снова та упала обратно, непослушная, живущая своей жизнью. Вандер заметил, как дрожат его пальцы. От холода? От волнения? Или от боли — игла-таки оставила следы?

— Нет так нет, — сказал Вандер, разглядывая дыру. Она была неаккуратной, рваной, с оплавленными краями. Химия? Искра? Порез? Неважно.

 Тот взял иглу, оценил кривые стежки и, не говоря ни слова, начал размеренно выдёргивать чужие нитки. Белые и оранжевые— долой. Они выходили с лёгким, шелестящим звуком, оставляя после себя неровные дырочки в ткани — следы неумелой работы.

— Руки почему не показал? — спросил он после паузы, — медичка через одну дверь.

 Алан опустил голову, разглядывая свои пальцы. На нескольких подушечках алели свежие проколы — маленькие, аккуратные, почти не кровоточащие.

— Бесплатно только своим, — сказал он тихо. А потом поднял взгляд, и в его глазах блеснуло что-то странное — не вызов, нет, скорее констатация: — а я, как ты знаешь, свой только наполовину.

 Мужчина замер на секунду, посмотрел на него — долго, тяжело, пытаясь разгадать, что скрывается за этими словами. Но лицо Алана было открытым, как книга, которую легко читать — но только если ты знаешь язык.

— Глупости, — сказал Вандер и вернулся к шитью.

 Он работал молча. Пальцы его — грубые, с застарелой грязью под ногтями (она никогда не отмывалась до конца, въелась в кожу многолетним трудом, гарью и кровью), с узлами вен на тыльной стороне ладони, с мелкими белыми шрамами от порезов и ожогов — двигались удивительно мягко. Игла входила в ткань ровно, стежок к стежку, строчка за строчкой. Шов получался плотным, тугим, почти незаметным на чёрном фоне. Вандер шил не спеша, с какой-то особой, почти медитативной сосредоточенностью, и со стороны казалось, что этот огромный, поживший мужчина сейчас вышивает. Со стороны. Но Алан смотрел не со стороны. Он сидел рядом, так близко, что тот чувствовал его тепло — странное, не такое, как у других людей. Оно было каким-то… другим. Более живым. Более горячим и до боли в костяшках пальцев приятным. Алан смотрел на его руки — и в этом взгляде было столько благоговения, столько восхищения, что Вандеру стало не по себе.

— Ты умеешь шить, — сказал Алан тихо, будто боясь нарушить волшебство, — так клёво.

— Всякий солдат должен уметь штопать форму, — ответил Вандер, не поднимая головы.

— Нет, не всякий. Я вот не умею. И никто из наших не умеет, а ты умеешь...

 Вандер промолчал. Он не собирался объяснять, что научился шить в том возрасте, когда другие мальчишки учились драться. Что в Зауне, где новая куртка — это роскошь, а старая — единственное, что отделяет тебя от холода, каждый шов на вес золота. Что его мать — женщина, чьё лицо он уже начинал забывать, — научила его держать иглу раньше, чем нож.

— Откуда ты научился? — спросил офицер тихо. Голос его в пустом зале звучал глухо, почти заговорщически, — шить так… так хорошо.

 Темноволосый не ответил сразу. Игла входила в ткань ровно, стежок за стежком, и он, казалось, был полностью погружён в это занятие — в ритмичное, успокаивающее движение, которое требовало внимания, но не требовало мыслей.

— Мать научила, — сказал он наконец. Голос его был ровным, почти равнодушным, но юноша заметил, как на секунду дрогнули его пальцы, — давно, в другой жизни.

 Тот никогда не говорил о матери. Никому. Даже себе — редко, только в те ночи, когда бессонница приходила особенно жестокой, а старые раны начинали ныть под дождём, напоминая о том, что тело помнит всё, даже то, что разум пытается забыть.

 Элис Вандер. Он почти не мог вспомнить её лица — только отдельные черты, разрозненные, как кусочки разбитого зеркала. Руки, тонкие, жилистые, с вечными трещинами на костяшках — следствие работы на химическом заводе, где она проводила по двенадцать часов в день, вдыхая пары, которые понемногу съедали её лёгкие. Голос, низкий, чуть хрипловатый, который мог быть и ласковым, и стальным — в зависимости от того, кому он принадлежал: сыну или тому, кто пытался отнять у них последний кусок хлеба. Волосы, тёмные, с ранней сединой, которую она не пыталась скрывать, потому что в Зауне не было времени на такие глупости, как краска для волос. Она научила его шить, когда ему было шесть лет, или семь. Время в Зауне текло иначе — не по часам, а по событиям: «до того, как отец ушёл», «после того, как рухнула шахта», «в тот год, когда была большая чумка». Он точно помнил только одно: игла была слишком большой для его детских пальцев, и он колол себя раз за разом, пока подушечки не превратились в сплошную кровоточащую рану. Но мать не разрешала останавливаться.

«В Зауне, — говорила она, поправляя его неуклюжие стежки своими умелыми, быстрыми руками, — вещи стоят дороже, чем люди. Новая куртка — это три дня без еды. Твоя жизнь — бесценна, но никто за неё не заплатит ни гроша. Так что учись чинить то, что имеешь. Потому что нового у тебя, скорее всего, не будет».

 Элис умерла, когда ему было пятнадцать. Химический ожог лёгких — профессиональная болезнь заводчан, такая же обыденная, как простуда в Верхнем городе. Вандер помнил, как сидел у её кровати в общежитии, где на двадцать квадратных метров ютились три семьи, и держал её руку — тонкую, почти прозрачную, с чёрными прожилками вен. Она уже не могла говорить, а только смотрела на него, и в её глазах было что-то, что он тогда принял за страх смерти, а годы спустя понял: это была не боязнь умереть. Это была тоска по тому, что она не успела ему сказать.

 Он так и не узнал, что именно.

 Через три дня её не стало, а игла — та самая, которой она учила его шить, — осталась у него. Он хранил её много лет, пока не потерял во время одного из налётов на заунские лаборатории. Какая-то ирония, наверное: он потерял материнскую иглу там же, где потерял и самого себя, в дыму, в крови, в бесконечной череде выборов, которые нельзя было не сделать.

— Моя тоже умерла, — тихо сказал альбинос, и Вандер вздрогнул — на секунду ему показалось, что парень прочитал его мысли. Но нет. Просто Алан умел слушать тишину, которая возникает между словами, и отвечать на то, что не было сказано.

— В приюте говорили, что она была… странной. Как я, — продолжал Алан, теребя край своей куртки, — тоже белой, голубоглазой. Её нашли мёртвой, когда мне было два года. В канале³.. Сказали — несчастный случай, но я не верю.

 Он замолчал, и мужчина вдруг почувствовал, как напряглись его плечи — так близко, что можно было дотянуться и положить руку, успокоить, сделать что-то, что он обычно не делал ни для кого.

— Не верю в несчастные случаи, — добавил Кэмпбелл тише, — в Пилтовере их не бывает. Только те, кому повезло, и те, кому не повезло.

 Тот решил промолчать, не вдаваясь в подробности, ведь и так было слишком много сказанного между ними. 

— Твоя мать была мудрой женщиной, — сказал младший, решив хоть как-то подытожить их небольшой разговор, — если она научила тебя так шить.

— Она была жестокая, — ответил Вандер, тяжело вздохнув, — но мудрая, да.

 Примерно пять секунд они сидели в полной тишине, за исключением слабых постукиваний за окном — дождя, который не прекращался.

— Держи, — сказал он, откусив нитку зубами — коротко, привычно, — и разгладил куртку на колене.

 Он поднял взгляд — и встретился глазами с Аланом. Тот смотрел на него так, будто Вандер только что подарил ему не заштопанную куртку, а нечто гораздо большее. Что-то, чему у парня даже названия не было.

— Спасибо, — выдохнул Кэмпбелл и протянул руку к куртке.

 Их пальцы почти коснулись. Старший почувствовал холод чужой кожи — такой холод, будто этот мальчик никогда в жизни не стоял у огня, не грел руки о горячую кружку, не чувствовал, как тепло разливается по телу после долгой прогулки на морозе. Это прикосновение — краткое, почти несуществующее — продлилось не больше секунды. Но Вандеру показалось, что время остановилось. Что весь мир замер, превратившись в одну точку — в точку соприкосновения его тёмной, грубой ладони и бледных, тонких пальцев Алана. А потом  тот улыбнулся. Так светло, так открыто, так по-дурацки искренне, что Вандер на секунду забыл, как дышать.

— Ты не представляешь, как я тебе благодарен, — сказал парень негромко. Голос его чуть дрожал — от волнения, от усталости, от чего-то ещё, что старший патрульный не мог определить. — никто никогда… никто не обращал на меня так внимания. Ты первый.

 Мужчина хотел сказать что-то — отмахнуться, приземлить, превратить этот момент в обыденность, в рутину, в нечто, что не заставит его чувствовать, но слова застряли в горле. Он смотрел в эти голубые глаза — такие яркие, такие живые, такие неправильные для этого серого, выцветшего мира, — и чувствовал, как внутри него поднимается что-то, чему он не давал подниматься много лет.

 Тепло.

 Глупое, неуместное, не вовремя пришедшее тепло.

— Ешь, — сказал он хрипло и кивнул на кульки на столе, — внизу не до того будет.

 Он поднялся с лавки — тяжело, с хрустом в колене, с привычной болью в пояснице — и отошёл к окну, спиной к младшему, чтобы тот не видел его лица. Потому что если бы альбинос увидел его лицо сейчас, он бы понял слишком многое, а Вандер был не готов. Не готов к тому, чтобы его понимали. Не готов к тому, чтобы его чувствовали. Он был готов только к одному — к спуску вниз, к тьме, к холоду, к тому, что ждало их в Нижней Галерее. Но даже там, глядя на своё отражение в мокром стекле, он всё ещё видел эти руки — белые, тонкие, исколотые иглой, и всё ещё чувствовал их холод на своей ладони.


***
 Тишина в отделении обрела вдруг иное качество — не пустую, звенящую, а плотную, почти осязаемую, такую, какая бывает перед грозой, когда воздух наливается электричеством и кажется, что ещё мгновение — и что-то случится. Что-то неизбежное, большое, то, после чего жизнь разделится на «до» и «после». Мужчина стоял у окна, вполоборота к залу, и смотрел на своё отражение в мокром стекле. Дождь за окном шёл всё так же — монотонно, бесконечно, как время, которое остановилось и больше не собиралось двигаться дальше. Капли стекали по мутной поверхности, искажая отражение, превращая его в нечто расплывчатое, почти абстрактное — тёмный силуэт, огромный, неподвижный, похожий на памятник самому себе. Он слышал, как Алан ест.

 Звуки были тихими, почти незаметными — шорох промасленной бумаги, осторожный хруст хлеба, редкие, сдержанные глотки. Парень не чавкал, не торопился, не производил того механического, почти животного шума, который старший патрульный привык слышать в казарменных столовых, где люди ели так, будто кто-то вот-вот отнимет у них тарелку. Нет. Кэмпбелл ел медленно, почти задумчиво, будто каждый кусок требовал осмысления, будто еда была не просто топливом для тела, а чем-то большим — ритуалом, может быть, или маленьким удовольствием, которое нельзя было разменивать на спешку. Вандер не оборачивался, он просто стоял и ждал. Его собственная еда — второй кулёк, который он так и не открыл — лежала на столе, остывая. Он не чувствовал голода. Желудок был пуст, но это была привычная, почти родная пустота, которую он научился не замечать много лет назад, в те времена, когда еда была роскошью, а голод — постоянным спутником. Вместо этого он думал. Думал о том, что скоро они выйдут за дверь. О том, что дождь на улице — это ещё цветочки по сравнению с той сыростью, которая ждёт их внизу. О том, что Нижняя Галерея — это не место для прогулок, не место для учёбы и уж точно не место для таких, как Кэмпбелл.

 Нижняя Галерея.

 Само название звучало как проклятие. Это был один из старых технических коридоров, проложенных ещё в те времена, когда Пилтовер только начинал строить свои первые вентиляционные шахты, — узкий, извилистый, с низкими потолками и стенами, покрытыми слоями ржавчины и вековой грязи. Там никогда не гас свет — тусклые, мигающие лампы висели на проржавевших проводах, но их света хватало только на то, чтобы сделать тьму ещё более осязаемой, ещё более плотной. Там всегда было сыро — вода сочилась отовсюду: с потолка, из стен, из пола, — и эта вода пахла химией, металлом и ещё чем-то сладковато-гнилостным, от чего начинало першить в горле. И там всегда были люди. Не те люди, что живут наверху, в чистых квартирах с мраморными полами и видом на закат. Другие. Те, кого Пилтовер выплюнул, как кость, — беглые преступники, должники, сумасшедшие, наркоманы, те, для кого закон перестал существовать задолго до того, как закон заметил их существование. Они прятались в тенях, в нишах, в заброшенных технических отсеках, и они не любили силовиков. Не любили никого в форме. Не любили тех, кто пришёл напоминать им о том, что они всё ещё существуют, что их всё ещё видят, что о них всё ещё помнят.

 В прошлый раз, когда Вандер спускался в Нижнюю Галерею, трое его людей вернулись оттуда не в полном составе. Не мёртвыми — нет, смерть была бы слишком милосердна, — но и не живыми в том смысле, в котором живые люди обычно живут. Они вернулись сломанными, с пустыми глазами, с руками, которые больше не могли держать оружие. И тот помнил это, помнил каждого. Он помнил запах крови на ржавых стенах. Помнил звук — хриплый, булькающий кашель человека, которому пробили лёгкое, и он всё ещё пытался дышать, потому что организм не знал, что уже умер. Помнил, как нёс на себе два тела, потому что третье уже некому было нести.

 Он помнил всё.

 И сейчас, стоя у окна и слушая, как Алан жуёт хлеб, он думал о том, что, возможно, совершает ошибку. Возможно, Грейсон права. Возможно, Кэмпбеллу не место внизу. Возможно, его белые волосы и голубые глаза станут слишком хорошей мишенью в темноте. Возможно, его странная, открытая улыбка исчезнет навсегда, как только он увидит то, что ждёт его там. Но была и другая мысль — более тёмная, более старая, более инстинктивная. Мысль, которая шевелилась где-то глубоко в сознании, как зверь, проснувшийся после долгой спячки.

 Если он не пойдёт сейчас — он не пойдёт никогда. Если он не увидит это сейчас — он никогда не будет готов. А если он не будет готов — он умрёт. Не сегодня, так завтра. Не в Галерее, так в другом месте. В этом городе нет места для тех, кто не готов.

  Мужчина не был жестоким. По крайней мере, он старался не быть жестоким без необходимости, но он был реалистом. А реальность Пилтовера и Зауна была такова: либо ты учишься выживать, либо ты умираешь. Третьего не дано.

— Я закончил, — раздался тихий голос за спиной.

 Вандер обернулся, замечая, что Алан сидел на лавке, прижав пустой кулёк к груди, будто это был не мусор, а нечто ценное, требующее бережного обращения. Его куртка — заштопанная, теперь уже целая — лежала рядом, аккуратно сложенная. Пальцы, заклеенные пластырями, теребили край кулька, скручивая бумагу в трубочку, потом разворачивая, снова скручивая — нервное, автоматическое движение, которое он, кажется, не замечал. Глаза его смотрели на Вандера с тем же выражением — открытым, доверчивым, чуть испуганным, но не тем испугом, который парализует, а тем, который заставляет двигаться вперёд, несмотря ни на что. Старший патрульный кивнул на куртку.

— Одевайся и проверь карманы. Внизу не до сюрпризов.

 Юноша кивнул и поднялся, натянул куртку — она сидела на нём мешковато, плечи болтались, рукава закрывали пальцы почти до самых ногтей. Вандер заметил, что парень не застегнулся, и хотел уже сделать замечание, но передумал. Может быть, так ему было удобнее. Может быть, тесная одежда вызывала у него приступы клаустрофобии — Вандер видел таких, слышал истории. Или это было просто привычкой — носить вещи, которые велики, потому что ничего другого у тебя никогда не было.

— Пояс затяни, — сказал он вместо этого, — куртка болтается. Зацепишься за что-нибудь в темноте — упадёшь. А падать в Галерее… — он помолчал, подбирая слова, — не рекомендуется..

 Младший послушно нашарил ремешки на поясе куртки и затянул их — теперь куртка сидела чуть лучше, хотя всё ещё была ему велика. Ремешки были затянуты на максимум, почти до последней дырочки, и Вандер подумал, что надо будет найти для него куртку поменьше, даже если для этого придётся лично обыскать все склады Бензо.

«Когда это я стал заботиться о чужой экипировке?» — мелькнула горькая, самокритичная мысль. Он отогнал её.

— Оружие взял? — спросил он.

 Тот кивнул и похлопал себя по бедру — там, где на поясе висела кобура. Тяжёлый, глухой звук — пистолет был на месте.

— Покажи.

 Младший офицер вздрогнул на месте. На его лице промелькнуло что-то — растерянность? испуг? смущение? — но он послушно расстегнул кобуру, вытащил оружие и протянул Вандеру. Это был стандартный пилтоверский служебный револьвер — тяжёлый, громоздкий, с восьмизарядным барабаном и длинным стволом, который делал его почти непригодным для боя на коротких дистанциях. Но в Галерее, где расстояния были маленькими, а стены — узкими, этот недостаток становился критическим.

 Мужчина взял оружие, провернул барабан — все заряды были на месте, патроны новые, блестящие, без следов коррозии¹. Он поднял револьвер, прицелился в стену — ствол чуть дрожал в его руках, но не от слабости, а от того, что он держал его не так, как следовало. Слишком мягко, слишком бережно.

— Ты когда в последний раз стрелял? — спросил он, опуская оружие.

— На учениях, — ответил Алан тихо, — три недели назад.

— Результат?

— Семь из десяти в мишень.

— В мишень, — повторил старший, и в его голосе не было насмешки, только усталая констатация, — семь из десяти в мишень — это значит, что три пули ушли в молоко. А в бою молока не бывает. В бою каждая пуля находит цель, или не находит. И если не находит — находит тебя.

 Мужчина протянул револьвер обратно. Юноша взял, пряча в кобуру, пальцы его дрожали — Вандер видел это, но ничего не сказал.

— Сегодня стрелять не придётся, — сказал тот вместо этого, — если повезёт. Если нет — не вздумай геройствовать. Прячься за меня и делай то, что я скажу, без вопросов, без инициативы. Понял?

— Понял, — кивнул альбинос. Голос его был твёрже, чем ожидал Вандер.

 Они стояли друг напротив друга — огромный, серый, как скала, мужчина с лицом, иссечённым временем и шрамами, и хрупкий, белый, почти нереальный юноша, который смотрел на него с доверием, которого Вандер не заслужил, но почему-то получал.

— Ладно, — сказал Вандер и повернулся к двери, — пошли.

 Они вышли в коридор. Свет здесь был тусклее, чем в зале, — старые лампы мерцали, накаляясь то ярче, то тусклее, создавая эффект пульсирующего, нездорового освещения. Стены были серыми, с пятнами сырости и длинными трещинами, похожими на следы от ударов. Пол — бетонный, холодный, с выбоинами и следами старых, давно засохших луж. Старший патрульный шёл впереди, широкий, уверенный, его тяжёлые ботинки гулко отбивали шаги по бетону. Алан следовал за ним — тихо, почти бесшумно, как тень, которая не хочет, чтобы её заметили.

 Они миновали пост дежурного — пустую будку с погасшим монитором и забытой кружкой кофе, которая уже успела остыть и покрыться плёнкой, — вышли к лифтовой шахте. Это был один из старых грузовых лифтов, ещё с тех времён, когда Пилтовер только начинал строить свои небоскрёбы и нуждался в механизмах для транспортировки тяжёлых грузов на нижние уровни. Сейчас лифт использовали редко — в основном силовики для спуска в патрули, — и он работал с таким скрежетом и лязгом, что казалось, вот-вот развалится. Мужчина нажал кнопку вызова. Где-то глубоко внизу загудел механизм, заскрежетали тросы, и через минуту кабина лифта — грязная, с облупившейся краской и надписями, которые кто-то нацарапал на стенах, — поднялась к ним, лязгнув дверями.

— Заходи, — сказал Вандер, пропуская младшего вперёд.

 Кабина была тесной. Вандеру приходилось слегка сгибаться, чтобы не удариться головой о потолок, а его плечи почти касались стен. Парень вжался в угол, стараясь занять как можно меньше места, и смотрел на того снизу вверх — в этом взгляде было что-то от загнанного зверька, но не от страха, а от понимания: сейчас они спустятся туда, откуда не все возвращаются. Патрульный закрыл двери и дёрнул рычаг. Лифт дёрнулся, заскрежетал — и начал медленное, неторопливое погружение. С каждой секундой свет становился тусклее. Лампочка на потолке кабины — тусклая, грязная — отбрасывала жёлтые, дрожащие тени, которые плясали на лицах, делая их похожими на маски. Вандер стоял неподвижно, глядя прямо перед собой, на закрытые двери, за которыми медленно, этаж за этажом, проплывали тёмные, пустые площадки.

— Вандер? — голос альбиноса прозвучал тихо, почти шёпотом.

— М-м?

— А ты… ты боишься? Там, внизу?

 Вандер молчал долго. Так долго, что Алан уже, наверное, подумал, что он не ответит.

— Бояться — это нормально, — сказал он наконец, — тот, кто не боится, либо дурак, либо мёртвый. Страх — это хорошо. Страх заставляет тебя быть внимательным, он сохраняет тебе жизнь.

— Значит, боишься? — не отставал тот.

 Мужчина повернул голову, посмотрел на альбиноса. В тусклом свете его лицо казалось высеченным из камня — суровое, непроницаемое, с глубокими морщинами и въевшейся за многие годы усталостью.

— Я боюсь не за себя, — сказал он, — за себя я перестал бояться много лет назад. А за других — да, боюсь.

Он не уточнил, за кого именно, и Алан не спросил. Лифт продолжал свой медленный, неумолимый спуск. Пол кабины дрожал под ногами — где-то глубоко внизу работали механизмы, создавая низкий, почти неслышимый гул, который ощущался скорее телом, чем ухом. Воздух становился тяжелее, влажнее, насыщеннее запахами — к привычной сырости и металлической горечи добавились нотки химии, чего-то сладковатого и одновременно едкого, от чего хотелось зажать нос.

— Это начинается Заун, — сказал Вандер, заметив, как Кэмпбелл сморщился, — запах. К нему привыкаешь, но не сразу.

— А Вы привыкли? — спросил тот.

— Я родился там, — ответил он просто. И в этих словах было столько всего — и боли, и гордости, и тоски по чему-то, что нельзя вернуть, — что парень не решился спросить больше.

 Лифт остановился. Не резко, а плавно, почти невесомо, будто нехотя, — и замер с тихим, усталым скрипом. Вандер выждал несколько секунд — старый рефлекс, — прежде чем открыть двери. За ними была тьма. Не та тьма, к которой привыкли глаза, — не сумерки, не ночь, не чернильная чернота за окном спящего дома. Другая. Густая, плотная, почти осязаемая — тьма, которая давила на лицо, на лёгкие, на сознание, заставляя кожу покрываться мурашками, а волосы на затылке — вставать дыбом. Мужчина щёлкнул выключателем на поясе — лампа, прикреплённая к наплечнику, зажглась, выхватив из тьмы узкий, длинный коридор с низким потолком и стенами, покрытыми чем-то тёмным, блестящим и явно нездоровым.

— Добро пожаловать в Нижнюю Галерею, — сказал он негромко и шагнул вперёд.

 Младший офицер последовал за ним. Тени сомкнулись за их спинами, поглотив лифтовую кабину, поглотив свет, поглотив всякую надежду на то, что этот путь будет лёгким. Впереди, в глубине тоннеля, что-то заскребло — негромко, но отчётливо, — и Вандер выдохнул, положив руку на кобуру.


***
 Тьма в Нижней Галерее была не просто отсутствием света. Она была живой, дышала и слушала.

 Старший знал это — знал так же хорошо, как знал запах собственной крови или вкус старой, зачерствевшей лепёшки, которую жевал в детстве, когда во рту не было ни одного молочного зуба. Он знал, что тьма здесь имеет цвет и вес. Цвет — серо-зелёный, как болотная ряска, если смотреть сквозь толщу мутной воды. Вес — примерно как у мокрого одеяла, наброшенного на плечи. Она давила, сжимала, шептала что-то на ухо голосами тех, кого ты похоронил, но так и не смог забыть. Алан шёл за ним — близко, слишком близко, почти касаясь спины. Вандер чувствовал его дыхание — частое, чуть сбивчивое, — и тепло, исходящее от его тела, такое живое и яркое среди этой промозглой, гнилой прохлады, что на секунду тому показалось, будто он несёт за спиной горящую свечу в склепе, где все прочие огни давно погасли.

— Держись за стену, — сказал он тихо, даже шёпот здесь звучал громко, отражаясь от ржавых стен и многократно усиленный эхом, — иди по моим следам. Не наступай в лужи — там может быть кислота.

— Кислота? — переспросил Кэмпбелл, и в его голосе проскользнуло что-то похожее на детское любопытство — то самое, неуместное и нелепое, от которого Вандеру хотелось одновременно рассмеяться и задушить его собственными руками.

— Вода здесь проходит через хим-очистные фильтры верхних уровней. Иногда они протекают, иногда — рвутся. Тогда по полу течёт то, что сжигает кожу за пару секунд. Так что смотри под ноги.

 Он не добавил: «Я видел человека, который наступил в такую лужу. Он успел сделать три шага, прежде чем его нога превратилась в кашу из мяса и костей, покрытую белой, шипящей пеной. Он не кричал. Он смотрел на то, что осталось от его ступни, и молчал — потому что боль была такой, что голос перестал существовать. Мы вытащили его, доставили в лазарет, но через три дня он умер от заражения крови, потому что кислота разъела не только кожу, но и все сосуды, и антибиотики не могли попасть туда, куда нужно».

 Темноволосый не добавлял этого, потому что младший не должен был знать всё сразу. Некоторые вещи нужно открывать постепенно, как рану или правду. Они неспеша шли. Коридор тянулся бесконечно — узкий, извилистый, с низким, давящим потолком, на котором висели толстые пучки проржавевших кабелей и труб. Лампы на стенах — те, что ещё работали, мигали с частотой, которая начинала раздражать через пять минут, а через десять вызывала головную боль. Вандер давно привык. Он даже не замечал этого мерцания, как не замечал боли в колене или ноющей тяжести в пояснице — всё это было частью его, как шрамы, как седина в бороде, как память о тех, кого он потерял. Алан, кажется, страдал. Вандер видел, как он морщится, как трёт виски пальцами в темных перчатках — теми самыми, заклеенными пластырями, как его голубые глаза щурятся, пытаясь привыкнуть к этому неестественному, режущему свету, но он не жаловался. Шёл молча, сжимая зубы так сильно, что на скулах выступили два бледных, тугих желвака.

— Скоро будет развилка, — сказал тот, не оборачиваясь, — там повернём налево, к котельной. Направо — тупик, там и живут.

— Кто живёт?

— Те, кто не хочет, чтобы их нашли.

 Вандер не уточнял. В Зауне было много тех, кто не хотел, чтобы их нашли. Беглые преступники, сбежавшие с каторги, где они работали на хим-заводах, вдыхая ядовитые пары и теряя здоровье год за годом. Должники, которые предпочли исчезнуть в недрах земли, а не платить по счетам ростовщикам с верхних уровней. Беженцы из других городов-государств, которые приплыли в Пилтовер в трюмах грузовых барж, надеясь на лучшую жизнь, а нашли только эту — сырую, тёмную, полную опасностей, но всё равно лучшую, чем та, что осталась позади. И были ещё другие. Те, кого старший старался не вспоминать. Те, кто родился здесь, в этих тоннелях, и никогда не видел неба. Они жили в норах, выдолбленных в стенах, питались тем, что удавалось украсть или найти, и умирали молодыми — от болезней, от голода, от рук таких, как Вандер, которые приходили поддерживать порядок, которого здесь никогда не существовало.

 Развилка возникла неожиданно — стена слева оборвалась, открывая тёмный, зияющий провал второго коридора, ещё более узкого, чем тот, по которому они шли. Пахло оттуда иначе, слаще, острее, с горьковатым привкусом, который Вандер определил бы как «смерть, настоянная на химикатах».

— Налево, — сказал он, сворачивая.

 Новый коридор был ещё темнее. Лампы здесь почти не работали — только одна, в самом начале, отчаянно мигала, пытаясь удержаться на грани жизни и смерти, а дальше царила почти полная чернота, разрываемая лишь тусклым, жёлтым светом налобного фонаря темноволосого. Тени прыгали по стенам, превращая ржавые трубы в скелеты, а обрывки кабелей — в змеиные гнёзда.

— Здесь темно, — прошептал Кэмпбелл.

— Здесь всегда темно, — ответил Вандер.

 Он замедлил шаг — не потому, что боялся, а потому, что здесь, в этой части Галереи, пол был особенно неровным, усеянным выбоинами, битым кирпичом и кусками металлической стружки, которая могла проткнуть подошву даже армейского ботинка. Один неверный шаг — и ты падаешь, ломаешь ногу, остаёшься здесь навсегда, потому что никто не услышит твоих криков сквозь гул вентиляции и вечный, далёкий грохот хим-заводов где-то на нижних уровнях.

— Смотри под ноги, — повторил он, — здесь полно мусора...

 И тут же пожалел об этих словах, потому что альбинос, послушно опустив взгляд, сделал шаг вправо, чтобы обойти какой-то тёмный предмет на полу, и чуть не наступил в лужу — маленькую, почти незаметную, блестящую маслянистой радужной плёнкой.

— Стой! — Вандер схватил его за плечо, резко, сильно, оттаскивая назад. Младший офицер охнул, врезавшись спиной в стену, и замер, переводя испуганный взгляд с мужчины на лужу, оставшуюся в полушаге от его ботинка.

— Это… это кислота? — спросил он, и голос его дрожал.

— Нет, — ответил Вандер, присев на корточки, чтобы рассмотреть, — солярка, техническое масло. Кто-то пролил канистру и не убрал. Но дерьма в этой луже — выше крыши. Наступишь — ботинок придётся выбросить, а идти босиком по Галерее — это самоубийство.

 Он поднялся и отпустил плечо Алана. На куртке альбиноса остались следы от его пальцев — ткань была смята, и тот на секунду задержал взгляд на этом месте, подумав, что, возможно, схватил слишком сильно, слишком грубо.

— Прости, — сказал парень тихо, — я не заметил.

— В том и дело, что ты должен замечать, — Вандер повернулся и пошёл дальше, не дожидаясь ответа, — глаза же у тебя есть, Кэмпбелл, пользуйся ими. Здесь каждая секунда невнимания может стоить тебе ноги, или жизни. Или не тебе, а тому, кто идёт за тобой.

 Тот не обернулся, но знал — младший идёт. Слышал его шаги, лёгкие, почти бесшумные, быстрее, чем прежде, словно парень пытался наверстать упущенное расстояние, сократить разрыв, который возник между ними на секунду, пока Вандер его оттаскивал. Они вышли в небольшой зал — не зал даже, а расширение коридора, круглое, как брюхо змеи, проглотившей слишком большую добычу. Здесь потолок был выше, света — чуть больше, потому что сразу три лампы всё ещё работали, хотя их свет был жёлтым, болезненным, как у старика с желтухой. По стенам тянулись толстые трубы, покрытые изоляцией, которая когда-то была белой, а теперь стала серой, а в некоторых местах — чёрной и обугленной. В центре зала стояло что-то большое, металлическое, покрытое слоем ржавчины и пыли — старый насос, не работавший, наверное, десятилетиями. Его трубы вели куда-то вверх, в потолок, и вниз, под пол, и Вандер знал, что если прислушаться, можно услышать, как внутри этих труб что-то течёт — не вода, нет, что-то более вязкое, более тяжёлое, более живое.

— Котельная через два поворота, — сказал старший патрульный, останавливаясь, — но сначала проверим боковые ответвления..

— Там кто-то есть? — спросил офицер.

— Всегда есть.

 Вандер достал фонарик — маленький, карманный, дававший узкий, но очень яркий луч света, и направил его в тёмный проём справа. Луч скользнул по стене, по полу, по груде какого-то тряпья в углу, и замер на лице. Человек сидел, привалившись к стене. Его лицо было — мужчина не подобрал бы другого слова — уничтожено.

 Не просто изуродовано, не избито, не обезображено. Уничтожено. Левая половина лица отсутствовала полностью — вместо глаза была чёрная, запёкшаяся впадина, вместо щеки — рваная рана, в которой виднелись зубы, обнажённые, жёлтые, словно у черепа. Кожа вокруг раны была чёрно-багровой, с зелёными, гнойными прожилками, которые расходились в стороны, как трещины на льду. Такое не заживает. Такое умирает. Медленно, болезненно, распространяясь по телу, как лесной пожар, которому не нужен ветер, чтобы гореть. Юноша замер, на мгновение забыв, как дышать. Он услышал, как младший судорожно втянул воздух — коротко, рвано, так, будто кто-то ударил его в солнечное сплетение.

— Не подходи близко, — предупредил Вандер, направляя луч фонарика на тело, — он может быть заразным.

— Что с ним случилось?

— Химия. Гремучая смесь — какой-то новый коктейль, который варят внизу. Взорвалась у него в руках, или в его в лицо бросили. Разницы нет. Результат — видишь.

 Человек не двигался, не дышал. Грудная клетка не поднималась, глаза — тот, что остался, — были открыты, но ничего не видели, затянутые мутной, белой пеленой, как у рыбы на рынке, которую забыли убрать в холодильник.

— Он мёртв? — спросил Алан, хотя ответ был очевиден.

— Уже нет, — сказал темноволосый, отворачиваясь, — и ещё нет. Такие вещи не умирают быстро. Они могут лежать здесь днями — без сознания, без движения, но с сердцем, которое всё ещё бьётся. Потому что организм слишком глуп, чтобы понять, что хозяин уже ушёл. Или слишком умён, чтобы сдаться.

 Он сделал шаг, намереваясь обойти тело, но Кэмпбелл не двинулся с места. Стоял, глядя на мёртвое — не мёртвое — лицо, и в его голубых глазах отражался жёлтый свет фонарика, делая их похожими на два маленьких, горящих адских огня.

— Он страдал, — сказал альбинос. Это было не вопросом.

— Все страдают, Кэмпбелл, — Вандер обернулся, посмотрел на альбиноса сверху вниз. В его голосе не было жестокости, но не было и жалости. Только факт, только реальность, которую он знал лучше, чем когда-либо хотел знать, — вопрос не в том, страдал ли он. Вопрос в том, сделал ли он что-то, чтобы заслужить эту боль. И ответ — почти всегда «да». В Зауне редко страдают невиновные. Невиновные умирают быстро. Долго мучаются только те, у кого есть враги, которые хотят, чтобы муки запомнились.

 Мужчина подошёл к офицеру, встал так близко, что их плечи почти касались.

— Иди за мной, — сказал он тише, — не смотри на него. Он тебе ничего не сделал, и ты ему не поможешь.

 Юноша поднял на него взгляд — и в этом взгляде Вандер впервые увидел не любопытство, не радость, не открытость. Он увидел страх. Настоящий, животный страх, который заставляет сердце биться чаще, а лёгкие — хватать воздух, которого всегда не хватает в этих проклятых тоннелях.

— Я… я не думал, что здесь такое бывает, — прошептал парень.

— Такое здесь бывает каждый день, — ответил коренастый мужчина, — просто ты не спускался так глубоко. А сегодня спустился. Добро пожаловать в реальность.  Она не такая красивая, как на картинках в учебниках.

 Он развернулся и пошёл — не дожидаясь, когда младший офицер соберётся с духом. Знал — тот пойдёт. Потому что оставаться здесь, в этом зале, с этим лицом, с этим запахом смерти и химии, было страшнее, чем идти за Вандером в неизвестность. И Алан пошёл. Шаги его были быстрее, чем прежде, но тише — он почти не касался пола, скользя над ним, как тень, как призрак, как тот, кто понял, что земля под его ногами может в любой момент разверзнуться и поглотить его целиком. Они свернули в следующий коридор, ещё более узкий, ещё более тёмный, с высоким, арочным потолком, напоминающим внутренность канализации. Стены здесь были влажными на ощупь, покрытыми каким-то склизким налётом, который Вандер предпочёл бы не исследовать. Где-то впереди, далеко, слышалась капель — монотонная, ритмичная, как метроном, отсчитывающий секунды до конца.

— Ещё один поворот, — сказал Вандер, не оборачиваясь, — и будем на месте.

— А что там? В котельной?

— Обычно — ничего. Иногда — бездомные, иногда — беглые каторжники, иногда — торговцы химой², которые думают, что спрятались достаточно хорошо, чтобы их не нашли. Иногда — трупы, иногда — ничего.

— А что там в прошлый раз?

 Старший патрульный помолчал. В прошлый раз там был мальчик. Лет двенадцати, может, тринадцати — мужчина не умел определять возраст у детей, они все казались ему одинаково маленькими и одинаково хрупкими. Он сидел в углу котельной, прижав к груди что-то, что раньше было его рукой — от кисти остались только два пальца, большой и указательный, остальные сожрала кислота, — и смотрел на Вандера глазами, в которых не было ничего, кроме пустоты.

— Мусор, — сказал он наконец, — му-сор. Всякое дерьмо, не бери в голову.

 Он не хотел врать Алану. Но он также не хотел, чтобы тот знал, какие вещи здесь происходят, когда никого нет. Некоторые знания — это яд. Они проникают в кровь и остаются там навсегда, разъедая тебя изнутри, как та самая кислота, которая разъедает пол. Они дошли до котельной. Это было большое, круглое помещение, напоминающее внутренность котла — что, в общем-то, соответствовало истине. Здесь когда-то стояли огромные печи, сжигавшие отходы из Верхнего города, но теперь они остыли и покрылись слоем сажи, которая висела в воздухе мельчайшей, невидимой пылью, оседая на лёгких и вызывая кашель через несколько минут пребывания внутри.

 В центре помещения возвышался главный котёл — чудовищная махина из чёрного, проржавевшего металла, с многочисленными трубами, вентилями и манометрами, стекла которых давно треснули и потускнели. Казалось, что это не машина, а какое-то языческое божество — огромное, слепое, глухое, но всё ещё живое, всё ещё дышащее паром, который вырывался из нескольких незакрытых клапанов. Вандер обвёл помещение взглядом. Никого. Или почти никого — в дальнем углу, за грудой ржавых бочек, что-то шевельнулось, и тот мгновенно положил руку на кобуру.

— Выходи, — сказал он негромко, — выходи медленно. Руки держи там, где я их вижу.

 Некоторое время ничего не происходило. Потом, медленно, неохотно, из-за бочек показалась фигура. Это была женщина — если, конечно, её можно было так назвать. Лет сорока, с лицом, покрытым грязью и кровью, с волосами, свалявшимися в такие жёсткие колтуны, что они казались не волосами, а проволокой. Одежда на ней висела клочьями — некогда это была куртка, некогда — штаны, но теперь ткань превратилась в лохмотья, сквозь которые виднелась серая, грязная кожа с синими, почти чёрными венами, вздувшимися под кожей, как черви под землёй. В одной руке она держала нож — маленький, но острый, с лезвием, на котором всё ещё виднелись бурые пятна. В другой — ничего. Но Вандер знал, что это не делает её менее опасной. В Зауне даже пустая рука может быть оружием. Особенно если она принадлежит женщине, которая потеряла всё и не боится потерять последнее.

— Убери нож, — сказал темноволосый.

— Не уберу, — ответила женщина. Голос у неё был низкий, хриплый, срывающийся на шёпот, как у человека, который не пил несколько дней, — это моя территория. Уходите.

— Это не твоя территория, это территория Пилтовера. Мы — силовики. У нас есть право проверять любое...

— Мне плевать на ваши права, — перебила женщина. В её глазах — тёмных, глубоко запавших, окружённых чёрными кругами, как у трупа, — вспыхнул огонь. Не безумия, нет. Отчаяния. Она сделала шаг вперёд, и мужчина старше увидел, как её рука с ножом дрожит — не от страха, от слабости.

— Я сказала — уходите. Я не хочу проблем, но если вы не уйдёте, мне придётся... — она не договорила.

  Алан сделал движение — маленькое, почти незаметное, — достал из кобуры пистолет. Не направил, просто держал у бедра, опущенным стволом в пол, но женщина заметила. Она заметила и замерла, а потом её глаза — эти тёмные, страшные глаза — расширились, и Вандер увидел в них нечто, что он никогда раньше не видел в глазах обитателей Зауна.

  Узнавание.

— Вы... — прошептала она, глядя на Кэмпбелла, — я вас знаю. Вы — тот... тот белый офицер. Тот, который ... который улыбается.

 Юноша растерянно моргнул, а лицо слабо дрогнуло. Он явно не ожидал, что его кто-то узнает — тем более здесь, в этой тьме, среди этих теней и запахов смерти. Тот покосился на офицера.

— Я... — начал он, но женщина его перебила:

— Вы дали мне хлеб, два месяца назад, на переходе. У меня не было еды три дня, я сидела у стены, и вы подошли и дали мне хлеб. Вы не боялись, Вы улыбались, сказали... — её голос оборвался, и она опустила нож, медленно, будто через силу.

— Вы сказали: «Держите. Ешьте. Всё будет хорошо».

  Алан молчал, Вандер молчал тоже. Он смотрел на женщину, на её поникшие плечи, на опущенный нож, на грязные, разбитые пальцы, сжимающие рукоятку, и чувствовал, как что-то внутри него сдвигается. Что-то тяжёлое, многолетнее, застывшее.

— Вы ошиблись, — сказала женщина тихо, — ничего не будет хорошо. Но... — она подняла глаза на младшего, и в них, сквозь отчаяние, сквозь грязь, сквозь все ужасы, которые она, наверное, пережила, пробился слабый, почти невидимый свет благодарности, — но вы дали мне этот хлеб, и я его съела. И я не умерла в тот день. И сегодня... сегодня я не стану на вас нападать. Уходите. Просто уходите..

 Она отступила назад, скрывшись за бочками, и Вандер слышал, как её дыхание — тяжёлое, хриплое — удаляется, затихает, растворяется в гуле вентиляции. Альбинос всё ещё держал пистолет у бедра, глядя в ту сторону, где исчезла женщина. Рука его дрожала — мелко, как в лихорадке. Вандер подошёл, накрыл его ладонь своей, грубой, горячей, и аккуратно опустил оружие, заставив пальцы разжаться.

— Она ушла, — сказал он тихо.

— Она… она меня узнала, — прошептал Алан. В его голосе было удивление — такое чистое, такое детское, будто произошло чудо, а не просто нищая женщина вспомнила, кто дал ей хлеб.

— Узнала, — согласился мужчина, — и не стала нападать. Это больше, чем я могу сказать о большинстве людей здесь. Так что… молодец. Что бы ты там ни делал — это сработало.

  Он отпустил руку юноши и отошёл на пару шагов.

— Проверим котельную, — сказал он, возвращаясь к деловому тону, — быстро. Мне не нравится, что здесь кто-то есть. Обычно в этой точке никого не бывает. Если она пришла — значит, есть причина. Может быть, здесь что-то изменилось.

 Темноволосый начал обходить помещение по периметру, заглядывая в углы, под трубы, в ниши и проломы в стенах. Офицер шёл за ним, теперь уже ближе, почти вплотную, и Вандер чувствовал его присутствие — маленькое, хрупкое, но такое живое, такое настоящее, что на секунду ему показалось, будто он идёт не один, а с целой вселенной за спиной. В дальнем углу, за котлом, они нашли ещё одно тело. Это был мужчина, молодой — лет двадцати, не больше. Лёжал на боку, поджав колени к груди, как плод в утробе. Его лицо было бледным, почти таким же белым, как у Кэмпбелла, но не от альбинизма, а от потери крови. Потому что крови было много. Она растеклась по полу чёрной, маслянистой лужей, в которой отражался свет фонаря, и пахла она не так, как обычная кровь — слаще, тяжелее, с привкусом металла и ещё чего-то химического, резкого. Рана была в животе. Кто-то — или что-то — вскрыло его от пупка до грудины, оставив зияющую, влажную полость, в которой Вандер мог разглядеть внутренности — серые, скользкие, неестественно блестящие в свете фонарика. Кишки вывалились наружу, лежали на полу, и на них, как муравьи на падали, копошились мелкие, тёмные насекомые, которых патрульный не смог бы назвать даже под дулом пистолета.

— Он… — начал альбинос и замолк.

— Не трогай, — сказал Вандер, — это не наша работа. Мы силовики, а не санитары. Наша задача — зафиксировать и сообщить.

 Тот достал блокнот — тот самый, старый, засаленный, — и начал писать: время, место, предположительная причина смерти, приметы. Писал медленно, выводя буквы неуклюже, но аккуратно, и Алан смотрел на его руки, на эти грубые, шершавые пальцы, которые полчаса назад так нежно зашивали дыру в куртке, а сейчас записывали данные об ещё одной потерянной жизни.

— Вандер, — сказал младший тихо, — а он… он страдал?

 Тот поднял голову и посмотрел на тело. На лицо — спокойное, почти мирное, без следов боли. На открытые глаза — мутные, но не испуганные. На губы, чуть приоткрытые, будто он хотел что-то сказать, но не успел.

— Нет, — сказал Вандер и понял, что не врёт, — он умер быстро. Скорее всего, даже не понял, что умер. Удар был точным и быстрым. Это не убийство в ярости, не драка. Это… работа профессионала, или очень опытного любителя.

 Он захлопнул блокнот, спрятал в карман.

— Идём, — сказал он, — здесь нам больше нечего делать. Вызовем группу зачистки, пусть забирают.

 Мужчина направился к выходу, но на полпути остановился, обернулся.

— Кэмпбелл.

— Да?

 Патрульный помолчал. Свет фонаря падал на лицо Алана, делая его ещё более бледным, ещё более нереальным — словно призрак, который забрёл в мир живых и не знает, как отсюда выбраться.

— Ты хорошо держишься, — сказал темноволосый, — для первого раза.

 Альбинос улыбнулся — той самой улыбкой, от которой у Вандера внутри что-то переворачивалось. Тонкой, бледной, почти незаметной, но такой настоящей, что на секунду Вандер забыл о трупе, о женщине с ножом, о кислоте на полу, о всей той тьме, которая окружала их.

— Спасибо, — сказал юноша, — я стараюсь.

 Вандер кивнул, повернулся и зашагал к выходу, чувствуя за спиной лёгкие, почти невесомые шаги своего странного, нелепого, слишком живого напарника. И думал о том, что, возможно, Грейсон была неправа. Возможно, этот мальчишка не сломается, и возможно, он даже выживет. Но это было только начало. А впереди — вся Нижняя Галерея, вся тьма Зауна, все те, кто хотел спрятаться, и те, кто хотел убивать, и те, кто просто ждал, когда всё это закончится. Мужчина выдохнул, поправил кобуру и шагнул в темноту, а Кэмпбелл шагнул следом.

  

  Соль земли, потерявшей вкус



  Соль земли, потерявшей вкус


  

    
      ***
  Пока в Нижней Галерее, в сырых и ржавых недрах пограничья, Вандер вёл своего странного напарника сквозь тьму и запахи смерти, на другом конце Пилтовера — там, где воздух был чист, а мостовые выложены полированным камнем — разворачивались события иного рода. Не менее важные, не менее опасные. Просто другие.

  Высокая башня Академии Пилтовера возносилась к небу, как гигантский медный палец, указующий на что-то, что обычные смертные не могли разглядеть даже при самом сильном увеличении. Её шпиль терялся в облаках, и в ясные дни, когда ветер сдувал заводской смог обратно в Заун, казалось, что вершина башни касается самих звёзд. Архитекторы, проектировавшие это здание, явно страдали гигантоманией — или хотели компенсировать что-то, чего не хватало городу в целом. Каждый этаж был украшен колоннами, лепниной и витражами, которые стоили больше, чем всё отделение силовиков в пограничном районе вместе взятое. Внутри Академии царил свой, особый мир. Мир тишины и сосредоточенности, мир учёных, которые не поднимали головы от чертежей, и студентов, которые не смыкали глаз в преддверии экзаменов. Здесь пахло книгами — старыми, новыми, ещё не распечатанными, — и полировочным маслом для деревянных панелей, и чуть-чуть — озоном от работающих хекс-генераторов, которые питали лаборатории на верхних этажах.

 Хекс-технология была гордостью Пилтовера. Её изобретение каких-то двадцать лет назад превратило заштатный торговый город в центр прогресса, куда стекались лучшие умы со всего света. Хекс — магия, обузданная наукой, и наука, возведённая в ранг магии, — питала всё: от уличных фонарей до лифтов в домах советников, от систем очистки воды до механических рук, которые заменяли ампутированные конечности. Хекс был везде. Хекс был всем. И хекс был тем, за что Пилтовер держался мёртвой хваткой, не желая делиться секретом с жадными соседями внизу. На четвёртом этаже Академии, в коридоре, который вёл в лабораторию профессора Хеймердингера — самого старого и самого уважаемого учёного в городе, а возможно, и во всём мире, — стоял мужчина.

  Его звали Маркус. Детектив Маркус, если быть точным. Хотя в последнее время он всё чаще задавался вопросом, какое отношение его работа имеет к слову «детектив», которое на древнем языке означало «тот, кто раскрывает истину». Он не раскрывал истину. Он подчищал дерьмо. И сейчас, стоя у дверей Академии с планшетом в руках и с лицом человека, который только что проглотил лимон целиком, не разжёвывая, он чувствовал себя именно так — подчистителем дерьма. Маркусу было под сорок, хотя выглядел он старше. Сухое, аскетичное лицо с ранними морщинами вокруг глаз и рта, коротко стриженные тёмные волосы, начинавшие редеть на макушке, и серые, постоянно прищуренные глаза — глаза человека, который привык ко всему присматриваться и ничему не верить. Форма силовика сидела на нём ладно — не так, как на Вандере, у которого она болталась чужаком, а именно ла́дно, влипнуто, будто он родился в ней. Но Маркус не гордился этой формой. Он просто её носил, как носил всё остальное — с чувством неизбежности и лёгкого отвращения.

— Вы уверены, детектив, что это необходимо? — спросил у него за спиной высокий, тощий мужчина в профессорской мантии, с жидкой рыжей бородкой и глазами навыкате¹. Это был ассистент Хеймердингера, Стэн, и он нервничал так сильно, что его руки тряслись, роняя на пол бумаги, которые он пытался держать.

— Я никогда не уверен ни в чём, — ответил Маркус, не оборачиваясь, — это моя работа — быть неуверенным. И да, необходимо. Приказ Совета.

— Но профессор Хеймердингер…

— Профессор Хеймердингер уже дал своё согласие, в устной форме. У меня есть запись разговора, если хотите проверить.

  Стэн замолчал, обиженно поджав губы. Он не хотел проверять. Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы он мог вернуться в свою лабораторию и продолжить свои опыты, которые никому не были нужны, кроме него самого и, возможно, ещё трёх человек на всём континенте. Но Маркус не собирался никого оставлять в покое. У него был приказ, а приказы в Пилтовере выполнялись — особенно если они исходили от Совета, особенно если за ними стояли деньги, и особенно если отказ мог стоить карьеры.

— Ладно, — сдался Стэн, поправляя очки, — следуйте за мной. Но будьте осторожны,  профессор не любит, когда в его лаборатории… суетятся.

  Маркус хмыкнул. Суетятся. Он, Маркус, детектив с пятнадцатилетним стажем, который видел такое, от чего у студентов Академии волосы поседели бы за секунду, — он будет суетиться в чьей-то лаборатории. Забавно. Он ничего не сказал, только кивнул и пошёл за ассистентом, шагая по коридору с той особенной, тяжёлой походкой человека, который носит оружие и знает, когда придётся его использовать. Лаборатория Хеймердингера занимала почти весь пятый этаж. Это было огромное, светлое пространство с высокими арочными окнами, выходящими на запад, и стеклянным потолком, сквозь который лился дневной свет, падая на столы, заваленные чертежами, схемами и деталями хекс-устройств. В воздухе пахло озоном, нагретым металлом и ещё чем-то сладковатым — возможно, маслом для механизмов, возможно, самим временем, которое в этом месте текло иначе, чем внизу.

В центре лаборатории, за большим дубовым столом, стоял профессор Хеймердингер. Он был йордлом. Для тех, кто никогда не видел йордлов, описать их было сложно. Они были маленькими, с непропорционально большими головами, острыми ушами и мохнатыми, как у котят, телами. Но Хеймердингер не был похож на котёнка. Он был похож на древнее, выточенное ветрами и временем дерево — коренастое, корявое, но живучее, способное пустить корни даже в голой скале. Его мех — желто-белого цвета, с проседью, была местами вытерта, как у старого плюшевого мишки, которого слишком часто обнимали. Глаза — огромные, ярко-голубые глаза, — смотрели на мир с той особенной смесью мудрости и усталости, которая бывает только у тех, кто живёт слишком долго и видит слишком много. А Хеймердингер жил долго. Очень долго. Он помнил Пилтовер ещё до того, как тот стал Пилтовером, когда на месте мраморных башен стояли деревянные хижины, а вместо хекс-технологии люди пользовались свечами и мулами.

— Детектив Маркус, — произнёс Хеймердингер, и его голос — высокий, чуть скрипучий, но удивительно тёплый — прозвучал как приветствие старого друга, а не как официальное обращение, — рад видеть вас. Хотя, признаюсь, обстоятельства оставляют желать лучшего.

  Маркус слегка поклонился — не из подобострастия, а из уважения. Хеймердингера уважали все в Пилтовере. Даже те, кто не уважал никого.

— Профессор, — сказал он, — спасибо, что нашли время.

— Время, — Хеймердинтер усмехнулся, и его небольшие усы, длинноватые, но пышные, дрогнули, — у меня всегда есть время, детектив. Проблема в том, что его никогда не бывает достаточно. Но вы пришли не для того, чтобы обсуждать философию времени.

— Нет, — согласился мужчина, — не для этого.

  Он достал из внутреннего кармана куртки сложенный в несколько раз лист бумаги — плотной, с водяными знаками, официальной, такой, на которой писали только самые важные документы. Развернул и протянул Хеймердингеру. Профессор взял лист своими маленькими лапками и начал читать. Читал он быстро — намного быстрее, чем можно было ожидать от существа с таким маленьким ртом и такими большими глазами, — и по мере чтения его голубые зрачки сужались, превращаясь в тонкие, почти невидимые щёлочки.

— Это… неожиданно, — сказал он наконец.

— Это приказ Совета, — ответил Маркус, — в полном составе, семь подписей.

— Я вижу, — Хеймердингер положил лист на стол, прижав его к дубовой поверхности маленькой, тяжёлой статуэткой — кажется, изображавшей самого профессора в молодости, — И что, по их мнению, я должен сделать?

— Вы должны провести инспекцию. Вашу собственную, независимую. Все лаборатории, которые имеют доступ к хекс-кристаллам. Всех исследователей, их ассистентов, их учеников. Включая… — Маркус запнулся на секунду, — включая вашу собственную.

  Йордл поднял голову. Его глаза — голубые, как у совы, — смотрели на Маркуса с выражением, которое трудно было прочитать. Грусть? Досада? Понимание?

— Включая мою собственную, — повторил он, — значит, дело серьёзно.

— Пропали два хекс-кристалла. Небольших, четвёртого уровня. Достаточно мощных, чтобы взорвать половину квартала, если их неправильно активировать. Достаточно маленьких, чтобы спрятать в кармане пальто.

— И Совет подозревает…

— Совет не подозревает. Совет проверяет. Подозрения — это моя работа.

  Тот кивнул — медленно, задумчиво, будто решая что-то про себя. Он отошёл от стола, подошёл к одному из высоких окон, посмотрел на город, раскинувшийся внизу — на башни, шпили, купола, на реку, которая блестела на закате, как расплавленное серебро, на дымку заводов Зауна, которая поднималась из земли тяжёлыми, тёмными клубами, напоминая о том, что рай всегда граничит с адом.

— Вы знаете, детектив, — сказал он, не оборачиваясь, — я работаю здесь триста лет. Триста лет, если считать по человеческому исчислению. Для йордла это не так много, но для человека — целая вечность. И за это время я понял одну простую, но важную вещь.

— Какую же? — спросил Маркус, хотя ему совершенно не хотелось слушать лекции. Но Хеймердингер был Хеймердингером, и прерывать его значило оскорбить не только профессора, но и всю Академию, а возможно, и сам Совет, который эту Академию содержал.

— Хекс-технология сделала Пилтовер великим, — профессор повернулся, и свет из окна упал на его лицо, сделав его шерсть почти золотой, — но она же сделала нас слепыми. Мы перестали замечать, что вокруг нас есть другие люди. Другие города, другие проблемы. Мы смотрим только вверх — на новые башни, на новые изобретения, на новые способы стать ещё выше. И не смотрим вниз. А внизу, детектив, внизу люди умирают. От голода, от болезней, от отчаяния. И некоторые из них — не все, но некоторые — готовы на всё, чтобы изменить свою жизнь. Даже на кражу хекс-кристаллов, даже на убийство.

  Маркус молчал. Он знал всё это. Он знал это лучше, чем любой профессор Академии, потому что он каждый день видел тех, кто умирал внизу. И он знал, что Хеймердингер прав — проблема не в хекс-кристаллах, проблема в том, что Пилтовер перестал замечать собственные тени.

— Инспекция начнётся завтра утром, — сказал он, возвращая разговор в деловое русло, — я предоставлю вам список всех, кого нужно опросить. Вас будут сопровождать двое моих людей. Это не допрос, профессор. Это… профилактика.

— Профилактика, — повторил Хеймердингер, и в его голосе послышалась горькая усмешка, — красивое слово. Означает оно, однако, что вы никому не доверяете. Даже мне.

— Я никому не доверяю, — сказал Маркус, — это моя работа.

  Они посмотрели друг на друга — человек и йордл, детектив и учёный, — и в этом взгляде было что-то от взаимного уважения, но ещё больше — от взаимного непонимания. Они жили в разных мирах. Их разделяли не только годы и расы, но и сам способ мышления, способ видеть реальность, способ принимать решения.

— Хорошо, — сказал Хеймердингер, отворачиваясь к окну, — завтра так завтра. А сейчас, если вы не возражаете, я хотел бы остаться один. Мне нужно… подумать.

  Маркус кивнул, спрятал бумагу обратно в карман, повернулся и вышел из лаборатории, оставив профессора наедине с его мыслями, его хекс-технологией и его трёхсотлетней мудростью, которая, как оказалось, не могла защитить от самого главного — от недоверия. В коридоре его ждал Стэн, дрожащий и потный, как загнанная лошадь.

— Ну, что? — спросил он, заглядывая Маркусу в лицо, — всё в порядке?

— Всё в порядке, — ответил Маркус, поправляя кобуру, — пока.

  Он пошёл по коридору, и шаги его гулко отдавались от высоких, расписанных фресками стен. На фресках были изображены сцены из истории Пилтовера — первые поселенцы, основатели Академии, изобретатели хекс-технологии. Все они смотрели на Маркуса с высоты своих мраморных лиц, и во всех взглядах ему чудилось осуждение.

  Ты не на той стороне, — говорили они, — ты должен быть там, внизу, с ними. Ты такой же, как они.

  Маркус ускорил шаг. Он не был таким, как они. Он был детективом. Он был силовиком. Он был тем, кто наводил порядок, даже если этот порядок был жестоким и несправедливым. Потому что беспорядок был ещё хуже. Беспорядок убивал. И Маркус видел слишком много смертей, чтобы позволить себе роскошь быть на чьей-то стороне. Он вышел из Академии, спустился по широким мраморным ступеням на площадь, где уже зажигались вечерние фонари — хекс-фонари, разумеется, — и направился к своему экипажу. Дождь, который шёл весь день, наконец прекратился, оставив после себя сырой, прозрачный воздух и запах мокрого камня.

— В отделение, — сказал он кучеру, усаживаясь на жёсткое сиденье.

— В какое, сэр? — спросил кучер, молодой парень с веснушчатым лицом и рыжими, как у белки, волосами.

— В пограничное, — ответил Маркус, закрывая глаза.

  Ему нужно было поговорить с Вандером. Что-то не давало ему покоя. Что-то связанное с этими пропавшими кристаллами, с лабораториями, с Советом, с этим дурацким ощущением, что всё вот-вот рухнет, а он, Маркус, стоит на краю пропасти и смотрит вниз, в темноту, где копошатся те, кто ждёт своего часа. Экипаж тронулся, застучав колёсами по мокрой брусчатке. Город проплывал мимо — красивые здания, чистые улицы, редкие прохожие, которые кутались в плащи и спешили домой, к семьям, к теплу, к безопасности. Мужчина смотрел на них и завидовал. Он не помнил, когда последний раз чувствовал себя в безопасности. Наверное, никогда. Наверное, в тот самый момент, когда он выбрал эту работу — работу, которая требовала, чтобы ты смотрел в лицо тьме и не отводил взгляда, — он подписал себе приговор. Приговор, по которому спокойная жизнь была заменена на вечное дежурство, на бесконечное ожидание, на постоянную готовность.

  Экипаж свернул на площадь, где стояло здание пограничного отделения — серое, унылое, с тусклыми окнами и дверью, которую когда-то красили в синий, но краска облупилась, обнажив ржавый металл. Маркус вышел, расплатился с кучером, поднялся по ступеням и толкнул дверь. Внутри было темно и тихо. Дежурная — Грейсон, старая, вечно недовольная сержантка— сидела за столом и пила кофе из жестяной кружки, делая глоток за глотком с видом человека, которому всё равно, что будет дальше.

— Вандер здесь? — спросил Маркус.

— Ушёл, — ответила Грейсон, не поднимая головы, — в Нижнюю Галерею. С Кэмпбеллом.

  Тот  нахмурился. Кэмпбелл. Белый, странный, немного не от мира сего. Зачем Вандеру понадобилось брать его в патруль? И зачем в Нижнюю Галерею — одно из самых опасных мест в городе?

— Когда вернутся?

— А я похожа на прорицателя? — женщина подняла на него свои усталые, красноватые глаза. — Вернутся — значит вернутся. Не вернутся — значит найдём в канаве через пару дней. Что вам нужно, Маркус?

— Мне нужно поговорить с Вандером. Насчёт… — он запнулся, подбирая слова, — насчёт одного дела. Срочного.

— Тогда садитесь и ждите, — сказала она, кивнув на стул в углу, — кофе хотите? Только не говорите потом, что я вас не предупреждала — он здесь отвратительный.

  Темноволосый сел, взял протянутую кружку, сделал глоток — и поморщился. Кофе действительно был отвратительным: горьким, как хинин², и таким густым, что ложка могла бы стоять в нём торчком. Но он пил. Потому что ждать всегда тяжело, а с горячим кофе — чуть легче. Он ждал и думал о том, что мир, возможно, никогда не станет лучше. Что Пилтовер всегда будет стоять на костях Зауна, а Заун — питаться объедками с пилтоверского стола. Что хекс-кристаллы, которые должны были принести свет и прогресс, всё чаще использовались как оружие или как предлог для войны. И что он, Маркус, детектив, который мог бы изменить хоть что-то, на самом деле ничего не менял, а только подчищал дерьмо — день за днём, год за годом, до бесконечности.

— Долго ещё? — спросил он у Грейсона.

— А я похожа на часы? — ответил та, — пейте кофе, Маркус. Пейте и молчите. Это всё, что вы можете сделать.

  Мужчина вздохнул и откинулся на спинку стула, глядя в потолок, на котором расплывались пятна сырости, похожие на карты неведомых земель. Он ждал. Время текло медленно, как смола по стволу дерева.


***
  Время в пограничном отделении текло иначе, чем в любом другом месте Пилтовера. Здесь не было изящных хекс-часов, отбивающих каждую секунду с музыкальной точностью, не было солнечных лучей, ползущих по паркету и отмечающих смену часа за часом. Здесь время измерялось другими вещами: количеством выкуренных сигарет, глотков остывшего кофе, скрипом половиц под ногами дежурных, сменяющих друг друга с мрачной, почти ритуальной торжественностью. Маркус сидел на стуле в углу уже больше часа. Стул был старым, с прогнувшимся сиденьем и шатающимися ножками, которые приходилось время от времени подкручивать, чтобы конструкция не развалилась окончательно. Но он не подкручивал. Детектив сидел неподвижно, сжимая в руках пустую кружку из-под кофе, и смотрел в одну точку на противоположной стене, где расплывчатое пятно сырости приобретало всё более причудливые очертания — то ли карта материка, то ли лицо старухи, то ли силуэт повешенного.

  Грейсон, старая сержантка, которую время тоже не щадило, сидела за своим столом и делала вид, что читает рапорт, хотя на самом деле она  дремала. Её веки тяжело наливались свинцом каждые несколько минут, она вздрагивала, открывала глаза, смотрела на Маркуса — тот никуда не делся — и снова закрывала веки, погружаясь в полусон, то самое пограничное состояние между явью и забытьём, в котором старые солдаты проводили большую часть своего свободного времени.

  В отделении было тихо. Механическая тишина, составленная из множества мелких звуков, которые в отдельности почти неразличимы, но вместе создавали плотный, давящий фон. Гудели вентиляционные шахты, проложенные под потолком ещё во времена первой застройки района — их монотонный, низкочастотный гул ощущался скорее телом, чем ухом, вызывая смутное чувство тревоги у новичков и успокаивая, как колыбельная, стариков. Где-то в глубине здания, на кухне, капала вода из проржавевшего крана — кап, кап, кап, — отмеряя секунды с механической, бессмысленной точностью. Шуршали мыши за стеной — там, где когда-то была кладовая, а теперь склад ненужной амуниции, дверь в которую никто не открывал годами.

  Маркус знал этот звуковой ландшафт. Он знал его почти так же хорошо, как запахи — машинного масла, кислого кофе, старой кожи, табачного дыма и того особенного, ни с чем не сравнимого запаха казённого здания, который въедается в одежду и волосы и не выветривается даже после нескольких стирок. Ему хотелось курить. Сильно, до боли в пальцах, до сухости в горле. Но в этом отделении курить разрешалось только у окна — за три метра от двери и при открытой форточке, а форточка, судя по всему, не открывалась уже лет десять, намертво прикипев к раме слоями краски и ржавчины. Маркус не стал просить разрешения. Вместо этого он сжал пустую кружку сильнее, ощущая, как шершавая поверхность керамики впивается в ладони, и продолжил ждать.

  Он думал о деле. О пропавших хекс-кристаллах. О Совете, который потребовал инспекции. О Хеймердингере, который смотрел на него своими голубыми, древними глазами с выражением, которое Маркус не смог прочитать, но которое оставило после себя странный, неприятный осадок. И ещё он думал о Вандере.

  Они работали вместе — не часто, но достаточно, чтобы Маркус мог составить о своём коллеге определённое мнение. Мнение было сложным. Вандер не был похож на других силовиков. Вандер вообще не был похож на типичного представителя закона — он был слишком грубым, слишком тяжёлым, слишком правильным в той неправильной, интуитивной манере, которая вызывала у людей уважение, но не любовь. Он не лез в душу, но и не давал лезть в свою. Он был закрыт, как старый сейф с забытой комбинацией, — и Маркус, который по роду службы должен был уметь открывать любые замки, не имел ключей от этого конкретного.

  Они впервые встретились пять лет назад, когда Вандера только перевели в пограничное отделение. Маркус тогда был младшим детективом, полным амбиций и внутренней уверенности в собственной правоте. Он смотрел на нового сотрудника — на его темную бороду, на его тяжёлые руки, на его спокойное, непроницаемое лицо — и чувствовал... что? Настороженность? Любопытство? Или то смутное, животное чутьё, которое шепчет тебе на ухо: «С этим человеком либо быть на одной стороне, либо убираться с его пути как можно дальше»? Маркус выбрал первую. Он всегда выбирал первую, когда речь шла о сильных людях. Не потому, что был трусом, а потому, что умел распознавать силу и приспосабливаться к ней. Это не было подхалимством. Это было выживанием.

   Годы показали, что он не ошибся. Вандер оказался именно таким, каким казался — надёжным, молчаливым, безжалостным к врагам и странно, неуклюже заботливым к тем немногим, кого считал «своими». Мужчина не знал, относит ли Вандер его к этой категории, но подозревал, что нет. Он был для Вандера полезным коллегой — не больше, не меньше. И этого было достаточно. Шаги в коридоре заставили его вздрогнуть.

  Резкий, громкий звук — тяжёлые ботинки по бетонному полу, два человека, один идёт уверенно, ровно, почти бесшумно, несмотря на свой вес, второй — легче, быстрее, сбивчивее, словно спешит или боится отстать. Маркус поставил кружку на пол, поднялся. Грейсон, мгновенно проснувшись (старая военная привычка — спать вполглаза и реагировать на любое изменение в звуковом ландшафте), выпрямилась за столом, руки её легли на столешницу, пальцы сжались в кулаки, но тут же расслабились — узнав шаги. Дверь открылась.

  Вандер вошёл первым — огромный, мокрый, принёсший с собой запах сырости, химикатов и того особенного, металлического амбре, которое остаётся на одежде после долгого пребывания в Нижней Галерее. Его куртка была забрызгана грязью — не свежей, а той, старой, засохшей коркой, которая въедается в ткань и не отстирывается. Волосы, собранные в небрежный, короткий хвост, выбились, седые пряди прилипли ко лбу и вискам. Лицо было осунувшимся, но не уставшим — скорее напряжённым, как у человека, который только что вышел из опасной ситуации и всё ещё находится в боевой готовности, не позволяя мышцам расслабиться, не позволяя сознанию переключиться на мирный лад. За ним — как тень, как эхо, как второй, уменьшенный и обесцвеченный силуэт — шёл Алан Кэмпбелл.

  Маркус не сразу узнал его. На Кэмпбелла было страшно смотреть.

  Лицо альбиноса стало пепельно-серым — не того беловатого оттенка, который был свойственен ему от природы, а больного, землистого, как у человека, которого только что вырвало из пасти смерти. Глаза — эти яркие, неестественно голубые глаза — расширились и казались огромными на осунувшемся лице, окружённые тёмными, почти чёрными кругами. Он дрожал — мелко, часто, как осиновый лист на ветру, — и его руки в темных перчатках из под формы сжимали ремень кобуры так сильно, что костяшки наверняка побелели под ними.  Но самое страшное было в другом.

  Детектив, повидавший на своём веку много чего, умел читать лица. Он видел страх, панику, отчаяние — видел их десятки, сотни раз. Но то, что он увидел на лице юноши, не было просто страхом. Это был страх, смешанный с чем-то ещё. С благоговением. С восхищением. С той особенной, почти религиозной преданностью, которая возникает у слабых существ к сильным, когда сильные спасают их от чего-то неизбежно ужасного.

  Младший смотрел на Вандера так, как смотрят на бога. Или на отца.

  Патрульный, казалось, не замечал этого взгляда. Он вошёл в отделение, окинул помещение быстрым, цепким взглядом — и замер, заметив Маркуса. На секунду его лицо стало непроницаемым — ни удивления, ни раздражения, ни радости. Просто стена. Потом он кивнул — коротко, по-военному — и сказал:

— Маркус. Не ждал.

— У меня срочное дело, — ответил Маркус, подходя ближе, — но, вижу, ты не один.

   Старший обернулся на Алана, и в его взгляде мелькнуло что-то — беспокойство? забота? — что тут же исчезло, сменившись привычной маской равнодушия.

— Кэмпбелл, — сказал он, — иди в каптёрку. Сдай амуницию и жди меня. Я скоро подойду.

 Офицер хотел что-то сказать — тот видел, как дрогнули его губы, как вдохнули лёгкие, готовясь произнести звук, — но не сказал. Молча кивнул, развернулся и пошёл вглубь здания, к каптёрке Бензо. Шаги его были неслышными — он словно таял в воздухе, растворялся в тенях, оставляя после себя только странный, почти неуловимый запах — смесь дождя, химии и чего-то сладкого, похожего на миндаль. Маркус подождал, пока дверь за альбиносом закроется, и только тогда повернулся к Вандеру.

— Что с ним? — спросил он, — он выглядит так, будто увидел мертвеца.

— Увидел, — коротко ответил Вандер, снимая куртку и вешая её на спинку стула, — двух. Сделай мне кофе, Грейсон. Чёрный, крепкий, и с сахаром, чёрт возьми, в этот раз не забудь про сахар.

  Грейсон, которая уже встала и направилась к кухне, обернулась, хотела возразить — и не стала. Просто исчезла за дверью, оставив двоих мужчин наедине.

  Они стояли друг напротив друга — два человека, которых жизнь заставила носить одну форму, но которые пришли к этому из разных миров. Вандер — из грязи, из крови, из тьмы Зауна. Маркус — из серых, казённых коридоров власти, где решения принимались медленно и пахли чернилами и страхом.

— Два трупа? — переспросил детектив.

— Один в Галерее, в главном тоннеле. Химический ожог лица, летальный. Второй — в котельной. Открытая рана живота, предположительно — холодное оружие, удар снизу. Оба мужчины, один молодой, второй средних лет. Документов нет. Причин для криминала не выявлено — скорее всего, разборки местных.

  Маркус кивнул, мысленно отмечая информацию. Два трупа в Нижней Галерее — это не событие, а рутина. Там умирали каждый день, и только когда количество трупов превышало определённую норму, Совет изволил обращать на это внимание.

— Твой альбинос в порядке? — спросил он, — выглядит дрянь.

  Вандер посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом. В этом взгляде было что-то — предупреждение, может быть, или просьба, которую нельзя высказать словами.

— Он справится, — сказал темноволосый, почесав небольшую бороду на лице, — он крепче, чем кажется.

— Крепче — не значит живучей.

— Достаточно, чтобы выжить.

  Мужчина хотел спросить ещё что-то — о Кэмпбелле, о патруле, о том, зачем Вандер вообще взял этого странного, больного мальчишку в самый опасный район, — но передумал. Не его дело. У него было своё дело, и оно требовало внимания.

— У меня пропали два хекс-кристалла, — сказал он, переходя к главному, — четвёртого уровня, из лаборатории Академии.

  Патрульный, который как раз взял кружку с кофе из рук вернувшейся Грейсон (та действительно положила сахар — два куска, как он любил), замер. Кружка застыла в дюйме от губ. Глаза его — серые, тяжёлые — сузились, став похожими на щёлочки в крепостной стене.

— Пропали, — повторил он, — или украли?

— Украли. Совет уверен, что украли. Хеймердингер проводит инспекцию — завтра утром начинают опрашивать персонал.

— Хеймердингер, — Вандер сделал глоток кофе, поморщился — слишком сладко, — поставил кружку на стол, — старый йордл. Он что-то знает?

— Если и знает, то не говорит. А если говорит, то не слушает, — Маркус сел на стул напротив Вандера, наклонился вперёд, понизив голос. — Дело в том, что Совет нервничает. Кристаллы четвёртого уровня — это серьёзно. Их можно использовать как оружие. Как взрывчатку. Как... — он запнулся, подбирая слово, — как инструмент для того, чтобы открыть то, что не должно быть открыто.

  Вандер слушал молча, не перебивая. Когда детектив замолчал, он допил кофе, поставил кружку на стол с глухим стуком и сказал:

— Ты думаешь, что кристаллы в Зауне?

— Я ничего не думаю. Я проверяю, — мужчина выпрямился, — и я хочу, чтобы ты мне помог.

— Чем?

— Информацией, связями. Ты знаешь Заун лучше, чем любой силовик в Пилтовере. Если кристаллы там — ты узнаешь об этом первым. И когда узнаешь — скажешь мне. Не Грейсону, не Совету, а мне.

  Темноволосый молчал долго. Настолько долго, что Маркус начал уже сомневаться, услышал ли его собеседник вообще. Но Вандер услышал. И думал он сейчас не о хекс-кристаллах — о них он подумает позже, а о другом. О том, что тот пришёл к нему не с просьбой, а с требованием, завёрнутым в вежливую обёртку. И о том, что отказать этому требованию будет стоить им обоим слишком дорого.

— Ладно, — сказал он наконец, — я посмотрю. Но ничего не обещаю. Заун — не моя территория. Заун вообще ничья территория. Там свои законы, свои хозяева и свои тайны. И не все эти тайны нужно раскрывать.

  Маркус кивнул, поднялся, протянул руку. Вандер пожал её — крепко, по-мужски, без лишних эмоций.

— Держи меня в курсе, — сказал мужчина ниже ростом.

— Держу.

Старший по званию направился к выходу, но на пороге остановился, обернулся.

— Вандер.

— Что?

— Тот мальчишка, Кэмпбелл, — Маркус помолчал, подбирая слова, — береги его. Таких, как он, в нашем деле не осталось.

  Он вышел, хлопнув дверью. В отделении снова стало тихо. Грейсон, которая всё это время сидела в углу, сделав вид, что её не существует, поднялась, подошла к столу и забрала пустую кружку Вандера.

— Что думаешь? — спросил она.

— Думаю, что Маркус чего-то не договаривает, — ответил Вандер, глядя на дверь, за которой только что скрылся детектив, — он нервничает. Слишком сильно для простой кражи.

— Может, боится Совета?

— Может. А может, знает больше, чем говорит.

  Мужчина встал, потянулся — хрустнули позвонки, хрустнуло колено, отозвалась болью старая рана в боку. Ему нужно было идти к Алану. Проверить, как тот. Забрать амуницию, отвести в казарму, уложить спать, налить горячего чая, не спрашивая, хочет ли он. Но сначала — подумать: О хекс-кристаллах, о Маркусе, о том, что этот город, этот проклятый город, разделённый надвое, как яблоко ножом, никогда не будет спокойным. Что всегда будет кто-то, кто захочет украсть, взорвать, разрушить. И что он, Вандер, который когда-то сам был таким «кем-то», теперь стоит на другой стороне и ловит тех, кто похож на него молодого.

Ирония. Чистая, горькая, как этот кофе, который вечно недослащивают.

  Он пошёл в каптёрку. Алан сидел на полу, привалившись спиной к стене, и смотрел в одну точку перед собой. Его куртка — заштопанная, теперь уже целая — валялась рядом, сложенная небрежно, кое-как. В руках он держал пистолет — разряженный, с открытым барабаном, — и крутил его, крутил, как чётки, как молитвенные бусы, как единственное, что могло удержать его в этом мире, где всё летело в тартарары. Старший сел рядом — тяжело, с кряхтением, — и некоторое время молчал, глядя перед собой так же, как альбинос.

— Ты как? — спросил он наконец.

— Нормально, — ответил Алан.

— Врёшь.

— Вру, — согласился юноша  и повернул к Вандеру лицо. Глаза его были мокрыми — не от слёз, нет, он не плакал, — а от той внутренней влаги, которая выступает, когда человек сжимает челюсти слишком сильно, пытаясь удержать крик внутри себя. — Я видел мёртвых.. Раньше я видел мёртвых только в морге. Чистых, умытых. А сегодня... сегодня я видел, как смерть выглядит на самом деле. Она выглядит... она выглядит как грязь. Как ржавчина. Как... как сгнившее мясо, которое забыли убрать со стола.

  Вандер не нашёлся, что ответить. Потому что тот был прав. Смерть в Зауне была именно такой — грязной, некрасивой, несправедливой. И она никогда не уходила. Она ждала. Она дышала в шею каждому, кто спускался вниз, и шептала: «Я здесь. Я никуда не ушла. Присмотрись — и ты увидишь меня за каждым углом».

— Это пройдёт, — сказал он всё, что мог сказать, — первый раз всегда тяжело. Потом привыкаешь.

— Не хочу привыкать, — тихо ответил младший офицер, — не хочу смотреть на трупы и не чувствовать ничего. Лучше уж боль, лучше уж страх. Хотя бы так я знаю, что я всё ещё живой.

  Мужчина повернулся к нему. Положил тяжёлую руку на плечо — не сжимая, просто давя, просто напоминая: «Я здесь. Я рядом. Ты не один».

— Ты живой, — сказал темноволосый, — и ты останешься живым. Если я что-то смыслю в этой жизни... — он запнулся на секунду, — то ты будешь жить долго. Дольше, чем я. Дольше, чем заслуживаешь, учитывая, какой ты безрассудный дурак.

  Алан улыбнулся — слабо, бледно, но всё же улыбнулся — и прижался плечом к плечу Вандера. Тепло чужого тела, исходящее от этого хрупкого, странного человека, было таким живым, таким настоящим, что тот на секунду забыл, где он. Забыл о трупах в Галерее. Забыл о Маркусе с его хекс-кристаллами. Забыл о матери, об игле, о той женщине с ножом, которая узнала младшего и не стала нападать. 

  За окнами снова пошёл дождь.

  Вандер подумал: «Наверное, это никогда не кончится. Этот дождь, эта тьма, эта боль. Наверное, мы все умрём под этим дождём, так и не узнав, что такое настоящее небо».


***

 

  Ночь в Пилтовере никогда не была по-настоящему тёмной. Слишком много хекс-фонарей горело на улицах, слишком много окон светилось в башнях, где учёные и изобретатели продолжали работать, не замечая смены дня и ночи. Город прогресса не знал отдыха — он пульсировал, дышал, жил своей собственной, механической жизнью, в которой люди были всего лишь винтиками, маленькими и заменимыми. Но были в Пилтовере места, куда свет почти не проникал. Места, где тени сгущались, становясь плотными, почти осязаемыми, и где воздух пах иначе — тяжелее, гуще, с горьковатым привкусом того, что предпочитали не замечать на верхних уровнях. Одно из таких мест находилось на восточной окраине города, там, где кварталы ремесленников и торговцев уступали место промышленным зонам — складам, мастерским, заброшенным фабрикам, которые когда-то производили что-то нужное, а теперь стояли пустыми, с выбитыми окнами и ржавеющими каркасами. Здесь не было хекс-фонарей. Здесь вообще почти не было освещения — только редкие, тусклые лампы на столбах, которые мигали с такой частотой, что от них начинала болеть голова, и масляные светильники в окнах немногочисленных жилых домов, где ютились те, кому не хватило денег на квартиру в центре.

  В одном из таких зданий — старом, кирпичном, с облупившейся краской на дверях и покосившейся крышей — горел свет. Не в окнах — слишком высоко, на четвёртом этаже, где окна были наглухо заколочены досками, а свет пробивался сквозь щели, тонкими, дрожащими полосками ложась на мокрый асфальт двора. На четвёртом этаже этого здания жил человек, которого в определённых кругах называли Химиком. Его настоящее имя давно забылось — стёрлось из памяти полицейских рапортов, медицинских карт и даже, возможно, его собственного сознания. Он был Химиком — и этого было достаточно. Его комната — если это слово можно было применить к этому помещению — представляла собой нечто среднее между лабораторией, складом и берлогой. Стены были покрыты слоями грязи и сажи, сквозь которые местами проступал слой кислоты, необработанный кирпич красного, почти кровавого оттенка. На полу — бетонном, холодном, с выбоинами и трещинами — валялись пустые бутылки, обрывки бумаги, использованные шприцы, куски проволоки и ещё десятки предметов, назначение которых мог определить только сам Химик.

  В центре комнаты стоял длинный, грубо сколоченный стол, заваленный колбами, пробирками, мензурками и горелками. Над столом висела вытяжка — самодельная, из ржавых труб и вентилятора, который работал с таким грохотом, что закладывало уши. В вытяжке, кипя и булькая, что-то варилось — густая, тёмно-зелёная жидкость, от которой исходил сладковатый, приторный запах, смешанный с резкой химической горечью. Химик стоял у стола, сгорбившись, и смотрел на кипящую жидкость так, как смотрят на любимого ребёнка, с любовью, с тревогой, с надеждой. Он был невысоким, худым, с лицом, которое трудно было назвать человеческим — слишком бледным, слишком гладким, с неестественно большими глазами и тонкими, бледными губами, которые никогда не улыбались. Волосы — жидкие, тёмные, с проседью, были стянуты на затылке в жалкий, тощий хвостик, из которого то и дело выбивались непослушные пряди. Руки его, тонкие, с длинными, нервными пальцами, покрытые сеткой мелких шрамов и химических ожогов — двигались постоянно, перебирая что-то, крутя, пробуя, смешивая.

— Ещё немного, — прошептал он, обращаясь к кипящей жидкости, — ещё чуть-чуть, и всё получится.

  Он добавил в колбу какую-то белую, кристаллическую субстанцию — жидкость вспенилась, изменила цвет с тёмно-зелёного на ярко-синий, потом на фиолетовый, потом снова на зелёный, и удовлетворённо кивнул.

— Получится, — повторил мужчина громче, — обязательно получится...

  В дверь постучали. Три удара, коротких, сухих и условленных. Химик замер, а его рука его, державшая пипетку, дрогнула, и несколько капель белого вещества упали на стол, оставив после себя мелкие, шипящие ожоги на деревянной поверхности.

— Входите, — сказал тот, не оборачиваясь.

   Дверь открылась — с противным, долгим скрипом несмазанных петель — и в комнату шагнул человек. Он был молод — на вид лет тридцать, не больше, — но в его облике чувствовалась та особая, опасная зрелость, которая приходит к тем, кто с ранних лет играет по-крупному и привык выигрывать. Высокий, подтянутый, с мускулистым, атлетичным телом, которое не скрывала даже просторная одежда. Кожа его имела теплый, оливковый оттенок — наследие ионийских корней, которые он, впрочем, никогда не афишировал, потому что в Пилтовере такие вещи могли стать поводом для лишних вопросов.

  Он двигался бесшумно — в этом помещении, где каждый шаг отдавался гулким эхом от кирпичных стен, его шагов не было слышно. Только шорох дорогой ткани, только лёгкий свист воздуха, рассекаемого быстрым, уверенным движением человека, который привык, чтобы ему уступали дорогу. Самым примечательным в его внешности была челюсть, золотая. Не крашеная под золото, не позолоченная — настоящая, из тяжёлого, дорогого металла, который тускло поблёскивал в мерцающем свете лабораторных ламп. Механический протез заменял ему нижнюю половину лица, аккуратно вписываясь в линию челюсти, и когда он говорил, золотые пластины двигались с лёгким, почти неслышным щелчком — напоминанием о том, что этот человек пережил нечто, что должно было его убить, но не убило.

  Голова его была выбрита наголо с левой стороны — там, где когда-то росли волосы, теперь блестела гладкая, смуглая кожа, на которой виднелись мелкие, едва заметные шрамы и черные татуировки. С правой стороны чёрные, прямые волосы падали на лицо густой прядью, скрывая половину лба и брови. В этой асимметрии было что-то хищное, нарочитое — как будто он сам выбрал свой образ, чтобы пугать, чтобы запоминаться, чтобы те, кто видел его хотя бы раз, больше никогда не могли его забыть.

  Глаза его — зелёные, холодные, с вертикальными, почти кошачьими зрачками — смотрели на Химика с выражением, которое можно было прочитать как «не подведи меня, или пожалеешь». Это были глаза человека, который видел слишком много и боялся слишком мало. Глаза, в которых читалась не просто жестокость, а расчётливая, холодная жестокость убийцы-профессионала, который убивает без ненависти, без страсти — просто потому, что это его работа. Он был одет с той особенной небрежной элегантностью, которую могли себе позволить только очень богатые люди — или те, кто хотел казаться очень богатым. Светло-серый жилет, расшитый золотыми нитями по вороту и карманам, был надет поверх тонкой, почти прозрачной рубашки цвета слоновой кости, через которую угадывались очертания мышц и, что было куда заметнее, татуировки — густые, чёрные, покрывающие грудь и плечи плотным, замысловатым узором. Поверх жилета — жёлто-чёрная куртка с золотыми заклёпками, накинутая на плечи, как плащ, как знак отличия, как напоминание о том, что этот человек может позволить себе носить то, что другим и не снилось.

  Брюки — белые, в тонкую полоску, идеально отглаженные, с высоким, старомодным покроем — контрастировали с грязью и убожеством лаборатории, делая фигуру вошедшего ещё более чужеродной, ещё более неуместной в этом царстве химии и отчаяния. На ногах — чёрные лакированные туфли, которые блестели даже в этом тусклом свете, и на которых не было ни пылинки, ни капли грязи — как будто человек пролетел над улицей, а не шёл по ней. Руки его, покрытые чёрными перчатками без пальцев, с золотыми вставками на костяшках, лежали на поясе — расслабленно, небрежно, но всякий, кто хоть раз видел, как держат оружие профессионалы, понял бы: этот человек готов выхватить нож или пистолет быстрее, чем ты успеешь моргнуть. На поясе, между прочим, висела кобура — из чёрной, тиснёной кожи, с золотой застёжкой, — а в кобуре покоился изящный, но явно смертоносный револьвер с длинным стволом и барабаном, украшенным гравировкой.

  Из кармана жилета свисала тонкая золотая цепочка — на конце её, чуть выше кармана, было видно что-то блестящее, похожее на зажигалку. Та самая, с которой он никогда не расставался. Его личная марка. Знак того, кто он есть.

  Это был Финн.

  Один из хим-баронов Зауна — молодой, амбициозный, опасный. Глава клана «Сликджо» — организации, которая специализировалась на устранении проблем всех видов: от тихого отравления до публичной расправы, от шантажа до поджогов. В свои тридцать с небольшим он успел пройти путь от уличного мальчишки до человека, которого боялись даже те, кто сам внушал страх. Когда-то, в совсем юном возрасте — настолько юном, что другие дети ещё играли в куклы и солдатиков, — Финн уже знал, что хочет править. Не просто выживать, а  править. И он шёл к этой цели с пугающей, почти безумной целеустремленностью, переступая через трупы, предавая союзников, подставляя тех, кто доверял ему. Он был одним из тех, кто приветствовал приход Силко к власти. Финн смотрел на Силко и видел в нём идеального правителя — жестокого, умного, безжалостного. Того, у кого можно учиться. Того, кому можно служить, чтобы потом, когда придёт время, занять его место.

   Время ещё не пришло. Но Финн готовился. Он всегда готовился.

— Ты один? — спросил Финн, и голос его, низкий, с хрипотцой, прозвучал в тесной лаборатории как раскат грома. Золотая челюсть двинулась, издав тихий, металлический щелчок — звук, от которого у Химика пробежали мурашки по спине.

— Один, — ответил Химик, наконец поворачиваясь, — как и договаривались.

  Мужчина медленно обвёл комнату взглядом — зелёные глаза скользнули по столам, по колбам, по грязным стенам, по тряпкам, валяющимся на полу. На его лице — красивом, несмотря на золотые пластины, — не отразилось ни отвращения, ни презрения. Только холодный, профессиональный интерес оценщика, который определяет стоимость того, что видит.

— У меня есть для тебя заказ, — сказал он, не тратя времени на приветствия, — срочный, хорошо оплачиваемый.

  Химик отставил пипетку в сторону, вытер руки о грязную тряпку, висевшую у него на поясе, и скрестил руки на груди. Жест защитный, закрытый — словно он пытался спрятать что-то внутри себя, не позволить этому человеку увидеть больше, чем нужно.

— Какой заказ?

— Мне нужна партия «Синей слезы». Двойная, к следующему полнолунию.

  Химик неспеша обернулся, нахмурившись. «Синяя слеза» была его лучшим продуктом — мощным, чистым, почти не имеющим примесей. Но двойная партия за такой короткий срок… это было безумием. Это означало работу без сна, без отдыха, без единой минуты передышки. Это означало риск — риск ошибки, риск взрыва, риск того, что его лабораторию обнаружат силовики, которые только и ждут, когда он допустит промах.

— Это невозможно, — сказал он, — двойная партия требует времени, реагентов. Я не успею.

  Финн шагнул ближе — и в этом шаге было что-то хищное, грациозное, как у зверя, который решил поиграть с добычей, прежде чем убить. Золотые заклёпки на куртке блеснули в свете ламп, татуировки на груди, видневшиеся сквозь прозрачную ткань рубашки, задвигались в такт дыханию.

— Успеешь, — сказал он тихо, и в этом тихом голосе прозвучала такая уверенность, что возражать было невозможно, — потому что тебе заплатят в три раза больше обычного. И потому что заказчик — человек, которому не отказывают.

— Кто заказчик?

  Тот усмехнулся — механическая челюсть двинулась, обнажив на миг металлические детали, скрывавшиеся за золотом. В этой усмешке не было веселья, только превосходство.

— Не твоё дело, — ответил тот, вынимая из кармана зажигалку — ту самую, золотую, гравированную буквой «F». Он крутил её в пальцах — длинных, сильных, с идеальными ногтями, — и металл поблёскивал, отражая свет, отбрасывая маленькие, пляшущие зайчики на стены.

  Химик опустил глаза. Он знал это правило — не спрашивать, кто, не спрашивать, зачем, не спрашивать, что будет, если откажешь. Просто делать, производить, отдавать, получать деньги и молчать.

— Тройная оплата, — повторил он, пробуя слово на вкус, — и реагенты? Ты обеспечишь меня реагентами?

— Всё необходимое будет доставлено завтра. Склад на Ржавом мосту, ты знаешь место.

— Знаю.

  Финн кивнул, пряча зажигалку обратно в карман. На секунду свет упал на его лицо — и Химик увидел, как блеснули зелёные глаза, как дёрнулся золотой мускул на челюсти, как на лбу, под прядью чёрных волос, мелькнула крошечная, почти незаметная отметина — то ли шрам, то ли татуировка в виде руны.

— И ещё, — добавил старший, уже поворачиваясь к выходу, — не вздумай обмануть меня, Химик. Я не Силко. Я не буду предупреждать дважды. Один раз — и ты исчезнешь. Без следа, без имени, без надежды.

  Он не повысил голос, не сделал угрожающего жеста. Просто сказал — и в этих словах было столько ледяной, спокойной жестокости, что Химик почувствовал, как колени его подгибаются.

— Я… я понял, — выдавил мужчина в халате.

  Финн вышел. Дверь закрылась с тем же противным скрипом, и звук этот ещё долго стоял в ушах Химика, смешиваясь с бульканьем кипящей жидкости и грохотом самодельной вытяжки.  Тот шёл по коридору — нет, не шёл, плыл, двигаясь с той неестественной, плавной грацией, которая бывает у хищников, знающих, что они — вершина пищевой цепочки. Света в коридоре было мало, но ему не нужен был свет — он знал эти стены, эти повороты, эти ступени, ведущие вниз, к выходу, к его экипажу, который ждал у подъезда. С ним были двое — телохранители, такие же, как он сам: молодые, опасные, в чёрных костюмах с глухими воротниками и с блестящими зажимами на поясах, где покоилось оружие. Они шли молча, на полшага позади, готовые в любой момент броситься вперёд, прикрыть, убить.

  У выхода он остановился и достал зажигалку — щёлкнул, выпустив маленький, дрожащий язычок пламени, посмотрел на него сквозь прищуренные зелёные глаза.

— Скоро, — прошептал он, обращаясь к огню, — скоро всё изменится...

  Финн затушил пламя, сунул зажигалку в карман и вышел в ночь.


***


  Воздух в лаборатории становился тяжелее с каждой минутой. Не в физическом смысле — вентиляция здесь работала исправно, и хекс-генераторы поддерживали идеальный микроклимат, — а в эмоциональном. Том особом, который возникает, когда два человека находятся в замкнутом пространстве слишком долго, когда каждый из них несёт на своих плечах груз, который невозможно сбросить, и когда этот груз, невидимый, но осязаемый, начинает заполнять всё свободное пространство, вытесняя кислород, свет и саму возможность дышать полной грудью. Джейс работал у доски уже больше часа. Его рука с мелом двигалась быстро, почти судорожно, выводя формулы, которые в обычное время требовали спокойствия и сосредоточенности, но сейчас были похожи на поток сознания — неупорядоченный, лихорадочный, полный ошибок, которые он тут же стирал и писал заново, словно надеялся, что от многократного повторения истина сама откроется ему, как открывается математическое решение упрямому ученику после сотой попытки.

  Виктор сидел за своим столом, но практически не работал. Он держал перо в руке — кончик его высох, оставляя на бумаге слабые, почти невидимые царапины, — и смотрел на Джейса. Не на доску, не на формулы, не на чертежи, а на самого мужчину— на его широкую спину, на то, как напряжены мышцы под тонкой рубашкой, на то, как он сжимает мел так сильно, что тот вот-вот треснет и рассыплется белой пылью на полу. Виктор знал это состояние. Он сам часто впадал в него, когда решение не приходило, когда время поджимало, а ответы, которые должны были быть очевидными, прятались где-то в глубине подсознания, издеваясь над ним, как школьные хулиганы издевались над хромым мальчиком из Зауна. Это состояние называлось «одержимостью». Хеймердингер называл его «профессиональным выгоранием». Виктор называл его «единственным способом выжить».

— Джейс, — сказал он негромко.

— Мг-м.

— Отойди от доски.

— Сейчас, я почти...

— Джейс.

  Голос Виктора был тихим, но в нём появилась та особенная, стальная нотка, которая не терпела возражений. Джейс замер, мел застыл в дюйме от чёрной поверхности, и на секунду в лаборатории воцарилась полная, абсолютная тишина — даже дождь за окном, казалось, притих, затаил дыхание.

— Отойди от доски, — повторил юноша, уже мягче, почти устало, — ты пишешь ерунду, посмотри сам.

  Мужчина отступил на шаг, потом на два, и посмотрел на то, что написал. Формулы, которые еще десять минут назад казались ему стройными и логичными, теперь выглядели как бессвязный набор символов — где-то пропущены коэффициенты, где-то нарушена последовательность, где-то стоят знаки, которые не имели смысла в этом контексте.

— Чёрт, — выдохнул он, проводя рукой по лицу. Мел оставил белую полосу на щеке, сделав его похожим на клоуна — грустного, уставшего клоуна, который давно забыл, зачем он вообще вышел на арену.

— Усталость, — сказал темноволосый, откладывая перо, — ты не спал двое суток, Джейс. Я считал.

— Ты считал мои часы сна? — он повернулся к нему, и в его глазах мелькнуло что-то — раздражение, может быть, или обида, или просто усталость, которая не позволяла нормально реагировать на окружающий мир, — ты серьёзно?

— Я всегда серьёзен, — ответил тот, — ты должен это знать. И да, я считал. Потому что кто-то должен следить за твоим здоровьем, раз ты сам этим не занимаешься.

— Я не ребёнок, Виктор.

— Я и не говорю, что ты ребёнок. Я говорю, что ты идиот. Гениальный, талантливый, но идиот. Потому что если ты умрешь от истощения, все твои гениальные идеи умрут вместе с тобой. А я, знаешь ли, вложил в них слишком много времени, чтобы позволить этому случиться.

  Джейс хотел возразить — открыл рот, вдохнул, приготовил слова, — но не сказал ничего. Потому что Виктор был прав. Как всегда. Как во всём. Эта его способность — всегда быть правым, даже когда хотелось его ненавидеть за эту правоту — одновременно бесила и успокаивала.

— Ладно, — сдался коротковолосый, бросая мел в лоток, — ладно, ты победил. Я сделаю перерыв. Но только потому, что тебе, очевидно, требуется моральная поддержка, а не потому, что я устал.

— Конечно, — он усмехнулся — той своей редкой, почти неуловимой усмешкой, которая появлялась на его губах только в самые тёплые моменты, когда он позволял себе быть не учёным, а просто человеком, — ты абсолютно прав. Это я слабый, немощный инвалид нуждаюсь в твоей поддержке. Принеси мне чаю, Джейс. И печенья, и плед, и может быть, почитай сказку на ночь, чтобы я заснул спокойным сном.

— Очень смешно, — буркнул Талис, но в его голосе уже не было той напряжённости, что была минуту назад. Он подошёл к электрической плитке в углу лаборатории, которую они поставили назло всем правилам пожарной безопасности, и налил воду в старый, помятый чайник, который помнил ещё времена до хекс-технологии, — сладкий или без?

— Без. Сахар убивает мозг.

— У тебя уже нечего убивать, — мужчина щёлкнул рубильником, и плитка загудела, нагреваясь, — твой мозг давно мертв от переутомления, ты просто не заметил.

— Возможно, — согласился парень, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза, — возможно, ты прав. Но тогда почему ты всё ещё слушаешь мёртвый мозг? Разве это не делает тебя глупее?

— Это делает меня верным другом, — ответил Джейс, и в его голосе вдруг послышалась такая искренность, что Виктору стало не по себе, — верный друг, который слушает даже мёртвые мозги. Потому что, знаешь, даже в мёртвом мозге есть крупица мудрости. Особенно если этот мозг принадлежит тебе.

  Темноволосый открыл глаза и посмотрел на Талис — на его широкую спину, согнутую над плиткой, на его взлохмаченные чёрные волосы, на мел, оставшийся на щеке белым пятном, — и почувствовал то, что чувствовал всё чаще в последнее время. Благодарность. Острую, почти болезненную благодарность, которая не находила выхода, потому что слова были слишком слабыми, чтобы выразить её, а поступки — слишком мелкими.

— Спасибо, — сказал он тихо, почти беззвучно.

— За что? — мужчина обернулся, и его лицо — с белой полосой на щеке, с тёмными кругами под глазами, с этой вечной, почти детской наивностью во взгляде — было таким открытым, таким настоящим, что у Виктора перехватило дыхание.

— За... за то, что ты есть, — сказал Виктор и тут же пожалел об этом, потому что слова прозвучали слишком пафосно, слишком театрально, слишком...странно.

  Джейс улыбнулся. Не той улыбкой, которую он использовал на встречах с инвесторами — широкой, уверенной, ослепительной, — а другой. Простой, человеческой, усталой, но тёплой.

— Ты становишься сентиментальным, Виктор. Это болезнь? Мне позвать врача?

— Иди ты в задницу, Талис, — ответил тот без раздражения, и оба рассмеялись — негромко, устало, но искренне, так, как могут смеяться только люди, которые прошли через огонь и воду и знают, что в этом мире есть вещи поважнее, чем научные достижения и признание Совета.

   Чайник закипел. Коротковолосый заварил чай — обычный, чёрный, без всяких церемоний, — разлил по двум кружкам (свою он взял синюю, с треснувшим краем, а Виктору дал старую, керамическую, с выцветшим рисунком, который когда-то изображал цветы), и они сели напротив друг друга — один на стул, второй на край стола, потому что нормальных стульев в лаборатории было всего два, и один из них, тот, что принадлежал Виктору, был занят. Чай был горячим. Слишком горячим. Виктор обжёг язык, но не показал вида — он давно привык к боли, она была его постоянной спутницей, и ещё одна маленькая ожогов было просто каплей в море.

— Думаешь, инспекция что-то даст? — спросил Джейс, грея ладони о кружку. Напиток отбрасывал пар, поднимающийся к потолку причудливыми, извивающимися змейками, и в этом паре было что-то гипнотическое, почти магическое — то, что успокаивало нервы и заставляло мысли течь медленнее, плавнее.

— Что-то даст всегда, — ответил Виктор, — вопрос — что именно. Может быть, найдут вора. Может быть, нет. Может быть, заодно найдут что-то другое — то, что не нужно находить. То, что разрушит жизни невиновных людей, просто потому, что кому-то нужно показать результат.

— Ты думаешь, они найдут что-то против нас?

— Я думаю, что всегда можно найти что-то против кого-то, если достаточно сильно этого захотеть, — парень сделал глоток и поморщился — чай был всё ещё слишком горячим, — поставил кружку на стол, — вопрос в том, захотят ли они..

— Кто — «они»?

— Совет. Те, кто отдаёт приказы. Те, кто решает, кому можно доверять, а кому — нет, — Виктор посмотрел на Джейса долгим, тяжёлым взглядом, — Ты ведь знаешь, Джейс, не все в Совете рады нашему сотрудничеству. Не все хотят, чтобы хекс-технология развивалась так быстро. Некоторые... некоторые предпочли бы, чтобы всё оставалось как есть. Чтобы монополия на магию принадлежала им, а не всему Пилтоверу.

  Джейс молчал. Он знал это. Знал, потому что сам присутствовал на заседаниях, где советники в роскошных мантиях спорили о будущем города, а на самом деле думали только о своём кошельке. Знал, потому что его собственный наставник — Хеймердингер — предупреждал его об этом ещё в первый день их знакомства: «Прогресс, Джейс, это не только наука. Это политика. И политика грязнее любой химической лаборатории».

— Может быть, — сказал он наконец, — нам стоит быть осторожнее.

— Мы всегда осторожны, — возразил темноволосый, — проблема в том, что осторожность не спасает от пули, которой ты не видишь. Или от интриги, которую ты не можешь просчитать.

  Они снова замолчали. Чай остывал в кружках, пар поднимался всё слабее, и в лаборатории снова стало тихо — только капли дождя барабанили по стеклу, да вентиляция гудела где-то за стеной, невидимая, но вездесущая, как сама судьба. Стук в дверь заставил их вздрогнуть.

  Это был не громкий стук — скорее вежливый, деликатный, почти неуверенный, — но в тишине лаборатории он прозвучал как выстрел. Джейс и Виктор переглянулись. Кто мог прийти к ним в такое время? Инспекция должна была начаться только завтра утром, а все, кто имел доступ в эту часть Академии, знали, что лаборатория Талиса и Виктора — это закрытая территория, куда без приглашения не суются даже уборщики.

— Откроешь? — спросил юноша тихо, покосившись в сторону двери.

— А ты как думаешь? — Талис поставил кружку на стол, подошёл к двери, замер на секунду — старая привычка, выработанная ещё во времена, когда он был студентом и боялся, что любой, кто войдёт, окажется кредитором, пришедшим напомнить о долгах, — кто там?

— Это я, — раздался приглушённый голос за дверью, — Хеймердингер. Можно войти?

  Джейс выдохнул — с облегчением, смешанным с тревогой. Хеймердингер в их лаборатории в такое время — это было необычно. Профессор хоть и был их наставником и другом, редко спускался на шестой этаж после заката — его йордльский организм требовал больше сна, чем человеческий, и он обычно удалялся в свои покои ещё до того, как в окнах Академии зажигались первые хекс-лампы.

— Да, конечно, — мужчина открыл дверь.

  Хеймердингер стоял на пороге, маленький, сгорбленный, в своём обычном тёмно-синем халате, который был ему велик на несколько размеров — такой большой, что подол волочился по полу, а рукава свисали ниже пальцев. В руках он держал папку с бумагами — толстую, кожаную, с медными уголками, такую, в которой обычно хранили самые важные документы. Его голубые глаза были серьёзны, почти печальны.

— Профессор? — Виктор попытался встать, опираясь на трость, но Хеймердингер жестом остановил его.

— Сиди, Виктор, сиди, — сказал он, входя в лабораторию и закрывая за собой дверь, — я ненадолго. Просто хотел... поговорить. До того, как начнётся официальная инспекция. До того, как сюда ворвутся люди в форме с блокнотами и подозрениями.

  Он подошёл к столу, положил на него папку, стащил с ближайшего стула какие-то чертежи (смахнул их на пол небрежно, что было совсем на него не похоже) и уселся, свесив ноги — маленькие, мохнатые, в домашних тапочках, которые он, видимо, забыл сменить на уличные туфли.

— Выглядите вы оба ужасно, — сказал тот без обиняков, — когда вы в последний раз ели?

— Сегодня, — ответил коротковолосый, возвращаясь на своё место, — утром.

— Утром? — Хеймердингер поднял бровь, и его усы возмущённо задрожали, — сейчас уже почти полночь, Джейс. Что значит «утром»?

— Учёные спят, профессор? — вставил второй парень, и в его голосе снова мелькнула та усмешка — горькая, но мягкая, — я думал, это запрещено уставом Академии.

— Остроумно, Виктор, — Хеймердингер посмотрел на него долгим взглядом, и в этом взгляде было столько всего — и усталость, и тревога, и та особая, старческая забота, которая одновременно и умиляет, и раздражает, потому что напоминает о том, что ты всё ещё ребёнок для тех, кто прожил дольше тебя на несколько сотен лет, — но остроумие не заменит тебе здоровье. Ни твоё, Джейса, ни моё. Особенно твоё, Виктор.

  Йордл замолчал и достал из кармана халата очки в толстой роговой оправе (не хекс-очки, не академические, а обычные, купленные на рынке лет пятьдесят назад), надел их и начал перебирать бумаги в папке.

— Я пришёл поговорить о краже, — сказал он, не поднимая глаз, — и о том, что за ней последует. Вы оба знаете, что Совет нервничает. Знаете, что подозрения падают на Академию. И вы, как мои лучшие ученики, как мои... — он запнулся, подбирая слово, — как мои друзья, имеете право знать, что происходит на самом деле.

— На самом деле? — переспросил Джейс, наклоняясь вперёд, — вы знаете что-то, что не знаем мы?

— Я знаю много чего, — Хеймердингер поднял на него глаза, и за толстыми стёклами очков его голубые зрачки казались огромными, почти пугающими, — и большую часть этого знания я предпочёл бы не знать. Кража... она не случайна. Кто-то знал, где лежат кристаллы. Кто-то знал код от хранилища. Кто-то знал, когда охрана меняет караулы. Это был не обычный вор. Это был кто-то изнутри.

— Кто-то из Академии? — Виктор подался вперёд, его тонкие пальцы сжали подлокотники стула с такой силой, что побелели костяшки.

— Из Академии или из Совета, — ответил старший, — Разницы почти нет. Мы все здесь — одна большая семья, которую раздирают внутренние противоречия, амбиции и жажда власти. И пока эти противоречия не будут разрешены, никто не будет в безопасности.

  Он отложил бумаги, снял очки, протёр их подолом халата — старый, привычный жест, который он делал всегда, когда был взволнован или расстроен, — и посмотрел на своих учеников долгим, почти отчаянным взглядом.

— Я хочу, чтобы вы были осторожны, — сказал йордл тихо, — Осторожнее, чем обычно. Не давайте повода для подозрений. Не делайте ничего, что может быть истолковано против вас. И, пожалуйста... — он запнулся, сглотнул, и его адамово яблоко — маленькое, почти незаметное в густой шерсти — дёрнулось, — пожалуйста, не дайте этой истории разрушить то, что вы строите. Ваша работа слишком важна. Для меня, для города, для будущего.

  Джейс и Виктор молчали. Потом Джейс поднялся, подошёл к Хеймердингеру, положил руку на его маленькое, мохнатое плечо — осторожно, боясь раздавить, боясь обидеть, боясь, что это прикосновение будет воспринято как покровительство.

— Мы будем осторожны, профессор, — сказал он, — обещаю.

— Обещания, — Хеймердингер усмехнулся, и в его усмешке была та особая, древняя горечь, которая появляется у тех, кто давал и получал слишком много обещаний и видел, как большинство из них разбиваются о реальность, — обещания ничего не стоят, Джейс. Поступки — да. Но не обещания. Однако... я принимаю твоё обещание. Потому что мне нужно во что-то верить. А вера в вас — это, пожалуй, единственное, что у меня осталось.

Он поднялся со стула, взял папку с бумагами, подошёл к двери. На пороге остановился, обернулся — маленький, сгорбленный, с торчащими из-под халата мохнатыми тапочками.

— И ещё, — сказал старший, — Передайте... передайте моё почтение вашему... другу. Тому, который внизу. Тому, который ходит с тростью и не боится смотреть в лицо тьме. Скажите ему, что старый йордл помнит. И что он не забыл. И что, если понадобится — он знает, где меня найти.

Он вышел, и дверь за ним закрылась — тихо, почти бесшумно, как и было свойственно всем его движениям Джейс и Виктор снова остались одни.

— О чём это он? — спросил Талис, глядя на закрытую дверь, — какой друг? Кто ходит с тростью?

 Темноволосый молчал. Он смотрел на свои руки — тонкие, бледные, с грязными ногтями, — и думал о том, что Хеймердингер знает больше, чем говорит. Гораздо больше. И что этот "друг", о котором он упомянул, возможно, единственный, кто может помочь им, когда всё пойдёт прахом.

— Неважно, — сказал он наконец, — неважно, Джейс. Давай работать. Времени мало.

  Он взял перо, обмакнул в чернила и снова склонился над бумагой. Коротковолосый посмотрел на него, пожал плечами и вернулся к доске.


***


  В пограничном отделении время тянулось иначе.

  Здесь не было хекс-часов, отбивающих секунды с механической точностью, не было солнечных лучей, ползущих по паркету и отмечающих смену часа за часом. Здесь время измерялось другими вещами: количеством выкуренных сигарет, глотков остывшего кофе, скрипом половиц под ногами дежурных, сменяющих друг друга с мрачной, почти ритуальной торжественностью. И ещё — дыханием. Тем особенным, хрипловатым звуком, который издавали лёгкие человека, когда он спал, и который был единственным напоминанием о том, что жизнь продолжается, даже когда кажется, что она остановилась навсегда.

  Каптёрка Бензо — маленькая, тесная комнатушка в самом конце коридора, где пахло старой кожей, машинным маслом и ещё чем-то сладковато-приторным, исходившим от бесчисленных банок с гуталином и воском для обуви, — превратилась в убежище. Вандер сидел на полу, привалившись спиной к холодной бетонной стене, и смотрел на Алана. Тот спал, свернувшись калачиком на старом, видавшем виды матрасе, который Бензо держал для таких вот экстренных случаев — когда офицеры возвращались с заданий настолько вымотанными, что у них не было сил дойти до казармы. Матрас был тощим, пружины впивались в спину, наволочка пахла нафталином³и чьим-то потом, но Кэмпбелл, кажется, не замечал этих неудобств. Он спал глубоко, тяжело, с открытым ртом и расслабленным, почти детским лицом, на котором больше не было той болезненной, землистой бледности, что преследовала его после возвращения из Нижней Галереи. Кожа его в тусклом свете единственной лампы казалась фарфоровой — гладкой, холодной, почти прозрачной, с синеватыми прожилками вен на висках и тонкой шее. Белые волосы разметались по подушке, наволочке, мокрыми прядями; он так и не высушил их после дождя, и теперь влага медленно испарялась, оставляя на ткани тёмные, расплывчатые пятна. Ресницы — беловатые, почти как первый снег, — дрожали время от времени, словно во сне он видел что-то, что заставляло его нервничать даже в забытьи.

  Вандер смотрел на него и думал. Он думал о том, что этот мальчишка — а для мужчины Алан был именно мальчишкой, несмотря на свои двадцать семь, — сделал сегодня то, на что многие опытные силовики не решались. Он не сломался, не закричал, не побежал. Он смотрел на смерть, на грязь, на ту самую изнанку мира, о которой в учебниках пишут красивыми, чистыми словами, и не отвел взгляда. Да, он дрожал. Да, его вырвало за углом котельной, когда Вандер отвернулся, делая вид, что не замечает. Да, его голос сорвался на фальцет, когда он позвал Вандера по имени в тот момент, когда из тьмы выступила фигура с ножом.

  Но он не сбежал. И это было главным.

  Вандер помнил свой первый раз. Ему было тринадцать, когда он впервые увидел, как умирает человек. Не в больнице, не в морге — в переулке, воняющем мочой и гнилыми овощами, куда он забрёл в поисках еды. Мужчина — тогда он не знал его имени, не знал, откуда он, не знал, за что его убивают, — лежал на земле, и из его горла текла кровь. Не алая, как в книгах, не яркая, как в театральных постановках, а тёмная, почти чёрная, густая, как патока. Она растекалась по булыжникам, собиралась в лужи, и в ней отражалось серое, низкое небо Зауна — такое же грязное, такое же умирающее, как и сам человек. Тот мужчина смотрел на Вандера. Смотрел прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляда, и в его взгляде не было страха. Была только тоска — бесконечная, всеобъемлющая тоска по чему-то, что нельзя вернуть, нельзя купить, нельзя отнять силой.

   А потом его глаза потухли. И Вандер стоял над ним, сжимая в кулаке пустую банку из-под консервов (единственное оружие, которое у него было), и чувствовал, как внутри него что-то переворачивается, ломается, перестраивается навсегда, делая его тем, кем он стал. Он не плакал тогда. Не вырвало его. Но с того дня он перестал быть ребёнком. И эта потеря — потеря детства, потеря наивности, потеря веры в то, что мир справедлив — была, возможно, самой большой потерей в его жизни. Больше, чем мать. Больше, чем друзья, погибшие в войнах, которые он не мог предотвратить. Больше, чем всё остальное, что он потерял за долгие годы.

  Алан, с его открытой улыбкой, с его детской радостью, с его странной, неуместной добротой — он ещё не потерял это. Он всё ещё верил. Он всё ещё улыбался. И Вандер, глядя на его спящее лицо, вдруг понял, что готов сделать всё, чтобы эта улыбка не исчезла. Чтобы эти голубые глаза не потухли, как глаза того мужчины в переулке, много лет назад. Но он ничего не мог с этим сделать. Потому что такие вещи не решаются силой. Такие вещи не решаются вообще — они случаются сами по себе, и ты можешь только наблюдать, как мир ломает человека, и не иметь возможности вмешаться.

— Бензо, — позвал он негромко, не повышая голоса, чтобы не разбудить младшего офицера.

  Кладовщик, сидевший в углу каптёрки на старом, расшатанном стуле и делавший вид, что читает потрёпанную газету (хотя на самом деле он дремал, прикрыв глаза и время от времени вздрагивая всем телом), поднял голову. Его лицо — морщинистое, с глубокими заломами вокруг рта и глаз, покрытое редкой, жёсткой щетиной, — выражало привычное недовольство, но не было враждебным. Бензо недолюбливал всех, но Вандера уважал — настолько, насколько старый, битый жизнью человек вообще мог кого-то уважать.

— М?

— У тебя есть чай? Горячий. И что-нибудь поесть. Он проснётся — будет голодный.

   Бензо посмотрел на спящего альбиноса, потом на Вандера, потом снова на парня. В его глазах мелькнуло что-то — удивление, может быть, или насмешка, или даже лёгкое, едва заметное уважение.

— У меня есть суп, — сказал он, откладывая газету, — вчерашний. Картошка, морковь, немного мяса и хлеб. Чёрствый, но съедобный. Чай — есть, заварю.

— Спасибо.

— Не благодари, — буркнул полноватый мужчина, поднимаясь, — я не из жалости делаю. Просто, если он сдохнет от голода в моей каптёрке, мне придётся писать кучу рапортов. А я ненавижу рапорты.

  Он вышел, громко топая — нарочно, чтобы показать, что ему плевать, спит кто-то или нет, — но дверь закрыл за собой тихо, почти бесшумно. Темноволосый усмехнулся — одними уголками губ, — потому что знал: Бензо притворяется. Старый хрыч был добрее, чем хотел казаться, но его доброта была скрыта под такими толстыми слоями цинизма, что её могли разглядеть только те, кто сам прошёл через то же самое. В каптёрке снова стало тихо. Вандер вытянул ноги — они затекли от долгого сидения на полу, — и услышал, как хрустнули колени. Старость. Она приходила не постепенно, как думают молодые, а вдруг — одним утром ты просыпаешься и понимаешь, что твоё тело больше не слушается тебя так, как раньше. Что каждый шаг требует усилия, каждый вздох — концентрации, каждая мысль — времени, которого и так не хватает.

  Он посмотрел на свои руки. Грубые, шершавые, покрытые сеткой мелких шрамов и въевшейся грязью, которую уже не отмыть. Эти руки держали оружие, которое убивало. Эти руки сжимали горла врагов, которые хотели убить его первыми. Эти руки вытаскивали раненых из огня и закапывали мёртвых в землю, которая никогда не была мягкой. В этих руках не было ничего, кроме силы и грубости. Но сегодня они шили. Сегодня они заклеивали пластырями чужие пальцы. Сегодня они держали за плечо парня, который смотрел на смерть и не отвел взгляда.

— Ты меняешься, Вандер, — прошептал он сам себе, — или нет?

 Он не знал ответа.

  Алан заворочался во сне — белые волосы сдвинулись, открывая лоб с тонкой, почти незаметной сеткой вен, — и что-то пробормотал. Невнятное, бессвязное, похожее на обрывки разговора, который он вёл во сне с кем-то, кто не существовал в реальности. Мужчина прислушался, но разобрать слова не смог — только интонацию, тревожную, почти паническую, как у человека, который тонет и зовёт на помощь.

— Тихо, — сказал он, неосознанно протягивая руку и кладя её на плечо младшего, — тихо, всё хорошо. Ты в безопасности..

  Прикосновение подействовало мгновенно — юноша перестал метаться, его дыхание выровнялось, а лицо расслабилось, приняв то самое, почти детское выражение, которое так не вязалось с формой силовика, висевшей на спинке стула. Он снова стал похож на того, кем был до спуска в Галерею, хрупким, странным, слишком живым для этого мёртвого, казённого места. Вандер убрал руку, но тепло от прикосновения осталось — на пальцах, на ладони, на запястье, где бился пульс, чуть учащённый, но спокойный.

Он снова подумал о матери.

«Ты должен быть лучше, — говорила она, когда он уставал и хотел бросить, — ты должен вырваться отсюда. Ты должен стать тем, кого будут бояться и уважать. Ты должен, Вандер. Я не для того рожала тебя в этой грязи, чтобы ты в ней же и сдох».

  Она не дожила до того дня, когда он вырвался. Не дожила до того дня, когда он стал силовиком — человеком, которого боялись и уважали. Она умерла за два года до этого, в своей кровати, в общежитии, где на двадцать квадратных метров ютились три семьи, так и не узнав, что её сын выполнил её наказ. Вандер иногда думал: увидела бы она его сейчас, гордилась бы? Или, может быть, отвернулась бы в ужасе, увидев, во что превратился её мальчик — в машину для убийств, в орудие закона, который сам по себе был несправедлив?

  Он не знал. И, наверное, никогда не узнает.

  Дверь открылась — Бензо вернулся с подносом, на котором стояли две кружки с дымящимся чаем, тарелка с супом (накрытая второй тарелкой, чтобы не остыл), и ломоть чёрного, плотного хлеба, намазанный чем-то жёлтым, похожим на масло, но маслом не являвшимся.

— Ешь, — сказал мужчина, ставя поднос на пол рядом с темноволосым, — сам. Парень поест, когда проснётся. А тебе нужно подкрепиться. Ты выглядишь так, будто сам готов упасть в обморок.

— Я в порядке, — возразил Вандер, но взял одну кружку и сделал глоток.

  Чай был горячим, крепким, почти чёрным, с добавлением какого-то травяного настоя, который его друг держал в секрете и никому не раскрывал его состав. Вкус был горьковатым, с оттенком мяты и ещё чего-то неуловимого, напоминающего о лете — о том времени, которого в этом месте никогда не было, но о котором можно было мечтать, закрыв глаза.

— Спасибо, — сказал он, и на этот раз в его голосе было что-то большее, чем простая вежливость.

  Бензо кивнул, сел на свой стул, снова взял газету, но читать не стал — просто смотрел в одну точку на стене, где трещина в штукатурке напоминала очертаниями карту неведомой страны.

— Вандер, — сказал он после долгого молчания.

— М-м?

— Этот парень... — он кивнул на спящего Алана, — он не такой, как мы. Он... другой. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Он не выживет здесь. Не в этом отделении, не в этой работе. Он слишком... мягкий.  Такие, как он, не живут долго. Они либо ломаются, либо умирают. И, если честно, я не знаю, что хуже.

  Мужчина молчал. Он знал, что Бензо прав. Знал это так же хорошо, как знал, что дождь за окном никогда не прекратится, а тьма в Зауне никогда не рассеется. Но знание и принятие — разные вещи. И Вандер не был готов принять тот факт, что Алан, этот странный, открытый, почти прозрачный человек, может исчезнуть — так же, как исчезали все хорошие, светлые вещи в этом проклятом городе.

— Может быть, — сказал он наконец, — мы ошибаемся. Может быть, он крепче, чем кажется.

— Крепче, — повторил тот, и в его голосе послышалась горькая усмешка, — знаешь, что говорит старая заунская поговорка? «Крепкий — не значит живучий. Живучий — тот, кто умеет сгибаться, но не ломаться». А твой парень... он не гнётся. Он стоит прямо, как столб. И когда ветер усилится — а он усилится, Вандер, всегда усиливается, — этот столб просто переломится пополам. Потому что не умеет наклоняться. Не умеет прижиматься к земле, не умеет выжидать.

  Вандер поставил кружку на пол, отодвинул поднос с нетронутым супом — аппетит пропал, — и посмотрел на Бензо долгим, тяжёлым взглядом.

— Я научу его, — сказал сероглазый, — я научу его наклоняться, прижиматься, выжидать. Я сделаю так, чтобы он выжил. Потому что если я не сделаю — никто не сделает.

  Полноватый хотел возразить — Вандер видел, как шевельнулись его тонкие, бледные губы, как напряглись мышцы на шее, — но не сказал ничего. Просто отвернулся к окну, за которым всё так же моросил дождь, и замер, превратившись в статую — старую, потрёпанную, но всё ещё хранящую тепло жизни. Алан спал. Его дыхание было ровным, спокойным, почти неслышным — только иногда, когда во сне он вздыхал, из груди вырывался тихий, похожий на стон звук, который заставлял Вандера напрягаться, готовясь к худшему. Но худшее не приходило. Юноша просто спал — восстанавливал силы, залечивал раны, которые были не на теле, а внутри — в том месте, которое называется душой и которое у людей его типа было слишком большим и слишком уязвимым.

  Старший взял суп. Он не был голоден — его желудок давно привык к пустоте, — но Бензо старался, и Бензо не стоило обижать отказом. Суп оказался на удивление вкусным — картошка разварилась, морковь давала сладость, а мяса было больше, чем он ожидал, учитывая скупость кладовщика. Он ел медленно, не торопясь, наслаждаясь каждым глотком, хотя вкус почти не чувствовал — только тепло, которое разливалось по пищеводу и оседало где-то внизу, наполняя пустоту, о которой он старался не думать.

  Когда он доел,младший офицер всё ещё спал. Мужчина поставил пустую тарелку обратно на поднос, сполоснул кружку остатками чая, сделал последний глоток и откинул голову к стене, закрывая глаза. Он не собирался спать. Он собирался просто посидеть — минуту, две, пять, — подождать, пока младший проснётся, и отвести его в казарму, где тот сможет лечь нормально, на настоящую кровать, с чистым бельём и подушкой, которая не пахнет нафталином³и чужим потом.

  Но усталость взяла своё. Она подкралась незаметно — как всегда, как всю его жизнь, — навалилась на плечи тяжёлым, тёплым грузом, и Вандер почувствовал, как его веки становятся свинцовыми, а мысли — вязкими, медленными, почти неслышными. Он не боролся. Он никогда не боролся со сном — сон был единственным врагом, с которым он был готов заключить перемирие, потому что без сна он бы умер, а умирать он пока не собирался.

— Вандер, — услышал он сквозь дрёму. Голос был тихим, едва слышным, но он узнал его — узнал бы из тысячи, из миллиона, потому что этот голос был единственным в этом мире, который говорил с ним не как с солдатом, не как с орудием, не как с монстром, а как с человеком.

— М-м? — он открыл глаза.

 Альбинос сидел на матрасе, поджав колени к груди и обхватив их руками. Его лицо было всё ещё бледным, но уже не тем, болезненным оттенком, а обычным для него — фарфоровым, но живым, более смуглее. Глаза его были открыты и смотрели на мужчину с тем выражением, которое Вандер уже начинал узнавать: смесь благоговения, благодарности и страха — не перед Вандером, а перед тем, что Алан чувствовал, но не мог назвать.

— Ты спал, — сказал парень.

— Нет, — ответил тот, — я отдыхал. Это разные вещи.

— Ты храпел.

— Я не храплю.

— Храпел, — повторил офицер, и в уголках его губ появилась та самая улыбка — слабая, но настоящая, — от которой у Вандера внутри что-то переворачивалось, — немного, правда, но это было мило.

  Вандер хотел возмутиться — он не храпел, никогда не храпел, это противоречило его природе, — но увидел улыбку Алана, и слова застряли в горле.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он вместо этого.

— Нормально, — юноша опустил взгляд на свои руки без перчаток. которые успел снять и положить рядом — заклеенные пластырями пальцы, теперь уже грязные, с налипшей пылью и чёрной копотью, — голова немного кружится и в ушах шумит.. Но это пройдёт.

— Пройдёт, — согласился мужчина, — хочешь есть? Бензо сварил суп.

— Суп? — Кэмпбелл удивлённо поднял брови, — Бензо? Который вечно ворчит и никому не даёт лишнюю куртку?

— Он самый.

— И он сварил суп?

— Для тебя.

  Младший замолчал, хлопая беловатыми ресницами. Он смотрел на поднос с остывшим чаем (вторую кружку, ту, что предназначалась ему, Вандер так и не выпил, — она стояла на подносе, тёмная, почти чёрная, покрытая тонкой плёнкой), на тарелку, накрытую второй, чтобы не остыл суп, на хлеб, намазанный жёлтой пастой, — и его глаза стали влажными. Не от слёз, нет, — он не плакал, — а от той внутренней влаги, которая выступает, когда человек понимает, что о нём заботятся. Не потому, что должны. Не потому, что приказали. А потому, что хотят. Потому что он кому-то нужен.

— Я не заслужил этого, — сказал он тихо.

— Никто ничего не заслуживает, — ответил темноволосый, поднимаясь с пола и почесал некоторую растительность на лице. Хрустнули колени, хрустнула спина, отозвалась болью старая рана в боку, но он не подал виду, — ты просто получаешь то, что получаешь. Ешь. Потом поговорим.

  Он взял поднос, поставил его на табуретку рядом с парнем, и отошёл к двери, прислонившись плечом к косяку. Алан посмотрел на суп, на хлеб, на чай, потом на Вандера — долгим, изучающим взглядом, — и начал есть. Медленно, осторожно. Каждую ложку он нёс ко рту так, будто боялся уронить, будто это была не еда, а что-то драгоценное, что могло разбиться от неосторожного движения. Жевал он тоже медленно, задумчиво, не глотая сразу, а словно пробуя вкус, запоминая его, чтобы потом, когда снова придёт голод, вспомнить и улыбнуться.

 Вандер смотрел на него и думал о том, что этот парень — этот странный, хрупкий, слишком живой человек — стал для него чем-то большим, чем просто сослуживец. Чем-то, чему у него даже не было названия. И это пугало его больше, чем трупы в Галерее, больше, чем хекс-кристаллы, больше, чем Маркус с его тайнами и инспекциями. Потому что Вандер не умел привязываться. Не умел любить. Не умел быть тем, кто нужен кому-то, кроме себя самого.

  Но, глядя на альбиноса, который ел вчерашний суп на тощем матрасе в каптёрке Бензо, он чувствовал, как внутри него, глубоко, на самом дне, где хранились все те чувства, которые он похоронил много лет назад, что-то шевелится.

Что-то тёплое.

Что-то живое.

Что-то, чему он не дал бы погибнуть, даже если бы для этого пришлось сражаться со всем миром.

— Вандер, — сказал Алан, отодвигая пустую тарелку.

— М-м?

— Спасибо.

Вандер хотел сказать что-то — неважно что, — но не смог. Просто кивнул, отвернулся к окну, за которым всё так же шёл дождь, и закрыл глаза, слушая, как где-то вдалеке, в ночном, тёмном городе, продолжается жизнь. Так, он пробыл в своих мыслях некоторое время.

  Парень доел суп до последней капли, вытер тарелку ломтем хлеба — с той особенной, почти ритуальной тщательностью, которая бывает либо у очень голодных людей, либо у тех, кто в детстве знал, что такое пустой желудок и пустой стол, — и отодвинул поднос в сторону. Хлеб он съел отдельно, маленькими кусочками, отщипывая их пальцами и отправляя в рот не торопясь, будто хотел продлить удовольствие, растянуть его на как можно большее время. Вандер смотрел на него из полумрака у двери, скрестив руки на груди. Свет единственной лампы — тусклой, жёлтой, с мерцающей нитью накаливания, которая вот-вот должна была перегореть, — падал на лицо офицера, делая его похожим на старинный портрет: бледное, тонкое, с резкими тенями под скулами и глубокими впадинами у глаз, но живое, тёплое, настоящее.

— Наелся? — спросил мужчина.

— Да, — альбинос кивнул, облизнул губы — на них осталась жирная плёнка от супа, — и провёл тыльной стороной ладони по рту, по-детски, неловко, будто забыл, что существуют салфетки, — спасибо Бензо. И тебе, за то, что... ну, за всё.

— Не за что, — ответил тот, и это было правдой. Он не сделал ничего особенного — просто был рядом. Просто не дал парню разбиться в первые минуты после того, как тот увидел настоящую жизнь. Просто подставил плечо. Просто не ушёл. Разве это подвиг? Разве это то, за что нужно благодарить?

  Младший смотрел на него, и в его глазах — этих ярких, голубых, неестественно светлых глазах — было что-то, что Вандер не умел читать. Не страх, не благодарность, не облегчение. Что-то другое. Что-то, чему он боялся дать имя, потому что, если назвать это вслух, это станет реальным, а реальное требует действий, а действия — ответственности, а ответственности мужчина боялся больше, чем пули, больше, чем ножа, больше, чем смерти.

— Нам пора, — сказал он, отрываясь от косяка, — я отведу тебя в казарму. Выспишься нормально. Завтра — новый день.

— Завтра, — повторил Алан, и слово это прозвучало как-то странно — будто он сомневался, что завтра вообще наступит, будто он не был уверен, что доживёт до него.

  Вандер протянул руку — широкую, грубую, с въевшейся грязью под ногтями. Альбинос посмотрел на неё, замешкался на секунду, а потом взял — осторожно, кончиками пальцев, как берут хрупкую вещь, которую боишься раздавить. Тот потянул его вверх, чувствуя, как легко поднимается это хрупкое тело, почти невесомое, будто внутри у Кэмпбелла были не кости, а птичьи косточки, полые и ломкие. Они стояли друг напротив друга — огромный, немного уже седой, битый жизнью мужчина, и белый, хрупкий, точно гость из другого мира, случайно забредший в эту жестокую реальность и ещё не успевший понять, что обратной дороги нет.

— Пойдём, — сказал Вандер, отпуская его руку.

  Он открыл дверь каптёрки и вышел в коридор. Младший — за ним, как тень, как эхо, как вторая, уменьшенная копия, только светлая там, где мужчина был тёмным, и тихая там, где Вандер был громким Коридор был пуст. Лампы тускло мерцали, отбрасывая на стены длинные, дрожащие тени, которые плясали под ритм вентиляции, похожий на замедленное сердцебиение спящего зверя. Где-то вдалеке хлопнула дверь — кто-то из ночной смены вышел покурить, — и запах табачного дыма, едкий, горький, смешался с привычным амбре старого бетона и машинного масла. Вандер шёл впереди, широкий, неповоротливый в этой узкой, тесной артерии пограничного отделения. Юноша следовал за ним, почти касаясь спины, — слишком близко для нормальной дистанции между сослуживцами, слишком далеко для того, чтобы темноволосый мог чувствовать его дыхание, но всё равно достаточно близко, чтобы этот парень, этот странный, неправильный человек, напоминал о себе каждым шагом, каждым вздохом, каждым движением.

  Казарма располагалась на втором этаже, в восточном крыле здания — туда, где когда-то были складские помещения, а теперь стояли железные кровати с тощими матрасами и серыми, казёнными одеялами. Тот толкнул дверь — она открылась с привычным, протяжным скрипом, — и пропустил младшего офицера вперёд. В комнате было темно. Только одно окно — маленькое, забранное металлической решёткой, — пропускало тусклый, уличный свет, падающий снаружи от одинокого фонаря, который, казалось, горел только для того, чтобы напомнить: ночь ещё не кончилась, и тьма ещё не победила окончательно.

— Вот твоя койка, — Вандер указал на кровать у стены — третью слева, с чуть прогнувшимся матрасом и подушкой, которая выглядела так, будто её били каждый день, но она упрямо продолжала держать форму, — ложись, я посижу рядом. Если что-то понадобится — скажи.

— Ты не обязан, — тихо сказал Алан, снимая куртку и вешая её на спинку стула, стоящего у изголовья, — ты и так сегодня... ты и так сделал достаточно..

— Я знаю, что не обязан, — ответил старший, садясь на табуретку у стены. Табуретка жалобно скрипнула под его весом, но выдержала — она привыкла к тяжестям, эта старая, сколоченная кое-как мебель, как привыкают к тяжестям все, кто служит в этом отделении дольше года, — я делаю это не потому, что обязан. А потому, что хочу.

  Кэмпбелл посмотрел на него долгим, пристальным взглядом — таким, от которого хотелось отвести глаза, но Вандер не отвел. Он смотрел в ответ, спокойно, тяжело, без вызова, но и без уступок. Так смотрят два человека, которые уже сказали друг другу всё, что могли, и теперь просто проверяют, не осталось ли чего-то недосказанного.

— Спасибо, — сказал альбинос и отвернулся, расстёгивая ремень и снимая кобуру.

  Он положил оружие на стул рядом с курткой, стянул ботинки — носки оказались белыми, чистыми, с вышитыми на щиколотках маленькими голубыми цветочками, и Вандер вдруг понял, что эти носки — единственная светлая, домашняя, не-казённая вещь, которая была у Алана. Всё остальное — форма, оружие, ремень, даже нижнее бельё, было выдано отделением, было общим, безликим, одинаковым для всех. А носки — эти дурацкие, нелепые носки с цветочками — были его собственными. Принесёнными из той жизни, которая была до.

— Ты чего? — Парень поймал его взгляд и смущённо спрятал ноги под одеяло, — это... это моя мама.. ну, приёмная мама, в приюте... она вязала. Всем детям. У каждого был свой рисунок. У меня — цветы, потому что я... потому что я любил цветы. Раньше..

— Красивые, — сказал мужчина, и это было правдой. Они были красивыми — эти маленькие, аккуратные цветочки, вывязанные чьими-то любящими руками много лет назад, и сохранённые, и перенесённые сюда, в эту серую, казённую реальность, как напоминание.

— Спасибо, — офицер отвернулся к стене, натянул одеяло до подбородка и замер, глядя на облупившуюся штукатурку, на которой кто-то когда-то выцарапал ножом бессмысленное слово, смысла которого никто уже не помнил.

  Вандер сидел на табуретке, сложив руки на коленях, и смотрел на него. Просто смотрел. Не думая ни о чём — или думая обо всём сразу, но не в силах уловить ни одной мысли, потому что мысли разбегались, как тараканы при свете, оставляя только ощущение — тёплое, тяжёлое, давящее на грудь там, где когда-то было сердце.

— Вандер, — позвал Алан через некоторое время.

— М-м?

— А ты... ты боишься?

— Чего?

— Смерти.

  Вандер молчал. Вопрос был простым — ребёнок задал бы его так же, чистым голосом и чистыми глазами, — но ответ на него был сложнее, чем казалось. Потому что он видел смерть слишком много раз. Она была его соседкой, его тенью, его постоянным спутником. Но боялся ли он её?

— Не знаю, — сказал тот наконец, нарушая мёртвую тишину, — может быть, да. Может быть, нет. Я не проверял.

— Как это — не проверял?

— Ну, я пока не умирал, — Вандер усмехнулся — одними уголками губ, без звука, — когда умру — тогда и узнаю. А пока... пока у меня есть дела, которые нужно сделать. И люди... — он запнулся, — и люди, о которых нужно позаботиться. Смерти некогда меня забирать. Она занята другими.

  Алан повернулся к нему — не полностью, только голову, — и в свете уличного фонаря, падающего из окна, его глаза казались двумя маленькими, холодными звездами, упавшими на землю и не знающими, как вернуться обратно на небо.

— А ты боишься не за себя? — спросил он, — а за других?

  Мужчина снова замолчал. Вопрос юноши попал в цель — туда, куда не попадали даже самые меткие стрелки, даже самые точные пули. Потому что бояться за себя — это легко. С этим страхом можно жить, с ним можно сражаться, его можно победить или проиграть ему — но это твой страх, твоя битва, твоя победа или поражение.

  А страх за других... это другое.

  Это когда ты не можешь ничего сделать. Когда ты сидишь и смотришь, как кто-то, кого ты... кого ты считаешь важным, рискует собой, а ты бессилен. Это когда каждое утро ты просыпаешься и проверяешь, живы ли те, кого ты оставил вчера, и каждый раз находишь ответ — кто-то жив, кто-то нет, и ты ничего не можешь с этим поделать, потому что жизнь не подчиняется твоим желаниям.

— Боюсь, — сказал Вандер, — боюсь за других. За всех. За каждого, кто идёт со мной вниз. За каждого, кто надеется на меня. За тех, кто слабее, чем я, но смелее. За... — он замолчал, не договорив, потому что следующее слово было слишком большим, слишком личным, слишком опасным.

  Кэмпбелл, кажется, понял. Он не настаивал, не спросил, кто именно этот «за», кого Вандер не договорил. Просто кивнул, уткнулся носом в подушку, закрыл глаза.

— Спасибо, — сказал он ещё раз — тихо, почти беззвучно, так, что темноволосый рядом услышал бы, только если бы прислушивался.

 А Вандер прислушивался.

  Он всегда прислушивался, когда дело касалось этого мальчишки — этого странного, белого, голубоглазого существа, которое пришло в его жизнь откуда-то извне и теперь сидело в его голове, в его сердце, в его мыслях, как заноза, как напоминание, как обещание.

— Спи, — сказал тот тихо в ответ.

  Алан вздохнул, расслабил плечи, и через несколько минут его дыхание стало ровным, глубоким — сном, настоящим, целебным, который стирает границы между днём вчерашним и днём сегодняшним, который делает человека человеком, а не машиной для выживания.

  Вандер сидел и слушал. Он думал о том, что завтра — новый день. Что Маркус придёт с новостями. Что хекс-кристаллы где-то там, внизу или наверху, ждут своего часа. Что Совет, Академия, Хеймердингер, его ученики — все они часть одной большой, сложной игры, в которой никто не знает правил. Но сейчас, в эту минуту, в эту секунду, не было ничего. Ни кристаллов, ни Совета, ни игры. Был только этот парень, спящий на тощей койке в убогой казарме, и Вандер, сидящий на табуретке у стены, и дождь за окном, который всё ещё шёл — монотонный, бесконечный, убаюкивающий.

  И Вандер подумал: «Может быть, это и есть жизнь. Не битвы. Не победы. Не поражения. А вот это — тишина, дыхание, человек рядом, который тебе... который тебе небезразличен».

  Он не знал, надолго ли это. Не знал, сколько продлится этот покой. Знал только, что сейчас — в этот самый момент — всё было хорошо. И что он запомнит этот вечер. Запомнит навсегда — как один из тех редких, драгоценных вечеров, когда мир, жестокий и несправедливый, вдруг становится мягче, теплее, человечнее. Он закрыл глаза и тоже заснул — сидя, с прямой спиной, с руками, сложенными на коленях, как солдат, который даже во сне готов вскочить и броситься в бой.

  Но в этот раз ему не пришлось — в этот раз не было боя. Была только ночь, только дождь, только двое мужчин в старом, пропахшем табаком и машинным маслом здании на границе, которые спали — каждый в своей тьме и в своём свете, — и им сегодня, в кое веки, не снились кошмары.

 По крайней мере, в эту ночь.

  

  Anima Morga



  Anima Morga


  

    
                                                                     ***
  Утро в Академии Пилтовера наступило не с первыми лучами солнца — их заслоняли плотные, низкие тучи, висевшие над городом уже третьи сутки, — а с гулом хекс-генераторов, которые просыпались раньше всех живых существ, заполняя коридоры и аудитории едва уловимой, но постоянной вибрацией. Эта вибрация была как пульс самого здания — ровный, неумолимый, напоминающий о том, что наука не спит никогда, даже когда её служители вынуждены смыкать глаза на несколько коротких часов между экспериментами и лекциями.

  Восемь часов утра. Время, когда Академия официально начинала свой день.

  Обычно в этот час в коридорах уже слышались шаги — торопливые, нервные шаги студентов, опаздывающих на первую пару, размеренная поступь профессоров, несущих под мышками стопки исписанных бумаг, приглушённый стук тростей и шарканье резиновых подошв по мраморному полу. Обычно в этот час воздух наполнялся запахами свежезаваренного кофе, которым торговали в автоматах на каждом этаже, и бумаги — сотен, тысяч листов бумаги, которые пахли чернилами, типографской краской и чем-то ещё, неуловимым, что можно назвать «запахом знаний». Но сегодня всё было иначе.

  Сегодня коридоры Академии были пусты. Студентов распустили по домам до особого распоряжения — официально «в связи с профилактическими работами», неофициально — чтобы не мешались, не задавали лишних вопросов и не видели того, что им видеть не полагалось. Профессорам и научным сотрудникам было приказано явиться к девяти утра в главный зал для «обязательного инструктажа». Охранникам — усилить посты и не впускать никого без специальных пропусков, подписанных лично ректором. Академия превратилась в крепость. Мраморные стены, которые обычно сияли приветливостью, казались теперь холодными и отталкивающими. Высокие потолки, расписанные фресками, на которых изображались великие моменты истории науки, давили своей монументальностью, превращая каждого, кто оказывался под ними, в маленькую, незначительную песчинку. Витражные окна, сквозь которые лился тусклый, больной свет, отбрасывали на пол разноцветные тени — слишком яркие, слишком праздничные для этого напряжённого, почти военного положения.

  Главный зал Академии находился на втором этаже — огромное, прямоугольное помещение с колоннами, поддерживающими сводчатый потолок, и с рядами деревянных скамей, которые могли вместить до пятисот человек. Обычно здесь проводились торжественные церемонии, защиты диссертаций и публичные лекции, на которые собирались лучшие умы Пилтовера. Сегодня здесь было пусто — только несколько человек в форме силовиков стояли у дверей, проверяя пропуска, да группа администраторов суетилась у большого стола в дальнем конце зала, раскладывая бумаги и настраивая хекс-устройства для записи. Хеймердингер пришёл без пятнадцати девять.

  Он шёл по коридору, маленький, сгорбленный, в своей темно-синей, рабочей форме, и в домашних тапочках — он снова забыл их сменить, потому что мысли его были заняты другим. Рядом, чуть позади, шли Джейс и Виктор — первый выглядел сосредоточенным, почти невозмутимым, но его руки время от времени сжимались в кулаки, выдавая внутреннее напряжение; второй — бледный, с тёмными кругами под глазами, опирающийся на трость с такой силой, что костяшки пальцев побелели, — казалось, не спал всю ночь, хотя именно ему Хеймердингер приказал отдохнуть.

— Держитесь вместе, — сказал профессор, не оборачиваясь, — отвечайте только на прямые вопросы. Не давайте дополнительной информации, и, ради всего святого, не спорьте с детективом.

— С каким детективом? — спросил Джейс.

— С тем, который будет задавать вопросы. Его зовут Маркус. Он... непростой человек. Но справедливый. По крайней мере, насколько это возможно для человека его профессии.

 Они вошли в зал, Маркус уже был там. Тот стоял у стола, на котором были разложены бумаги, и разговаривал с кем-то по хекс-коммуникатору — маленькому, чёрному устройству, прикреплённому к воротнику формы. Увидев входящих, он кивнул, пробормотал что-то в трубку, отключил коммуникатор и повернулся к ним лицом. Сегодня он выглядел иначе, чем вчера. Иначе, чем всегда. Форма его была идеально выглажена, сапоги начищены до зеркального блеска, волосы зачёсаны назад и зафиксированы гелем — не потому, что он хотел произвести впечатление, а потому, что этот день требовал дисциплины. Дисциплины во всём, даже в мелочах.

— Профессор Хеймердингер, — сказал он, подходя ближе и протягивая руку, — спасибо, что пришли.

— Меня вызвали, детектив, — ответил Хеймердингер, пожимая протянутую руку — его маленькая, мохнатая лапка почти утонула в широкой ладони Маркуса, — я не мог не прийти.

— Могли, но вы пришли. Это заслуживает уважения.

  Он перевёл взгляд на Джейса и Виктора — быстрый, цепкий, сканирующий, как у человека, который привык замечать детали, даже те, которые другие стараются скрыть.

— Джейс Талис, — сказал детектив, не вопросом, а утверждением, — и Виктор. Ассистенты профессора, насколько я помню..?

— Младшие научные сотрудники, — поправил Виктор, и в его голосе послышалась та самая, стальная нотка, которая появлялась всегда, когда кто-то пытался принизить его статус, — у нас есть свои проекты, свои лаборатории и свои достижения. Мы не просто ассистенты.

  Маркус поднял бровь — едва заметное движение, которое можно было истолковать и как удивление, и как насмешку, и как простое любопытство.

— Проекты, — повторил мужчина, — да, я слышал о ваших проектах. Хекс-технология нового поколения, так? Более мощные, более стабильные кристаллы. Возможность использования в медицине, в промышленности, в военном деле. Амбициозно.

— Перспективно, — сказал Джейс, делая шаг вперёд, словно пытаясь заслонить собой Виктора, — и да, амбициозно. Амбиции двигают прогресс, детектив. Без амбиций мы бы до сих пор сидели в пещерах и жевали сырое мясо.

  Маркус усмехнулся — одними уголками губ, беззвучно, так, что можно было принять это за спазм лицевых мышц.

— Я не спорю, — сказал мужчина старше, — я всего лишь констатирую факты. А факты таковы: пропавшие хекс-кристаллы — четвёртого уровня, мощные, опасные. Доступ к ним имели ограниченное число людей. Вы — в их числе.

— Это не… — начал Джейс, но Хеймердингер поднял руку, останавливая его.

— Джейс, — сказал профессор тихо, но твёрдо, — детектив Маркус не обвиняет вас. Он просто проводит процедуру, не усложняйте.

  Талис замолчал, но его лицо побагровело — от сдерживаемого гнева или от унижения, трудно было сказать. Виктор стоял рядом, неподвижно, опираясь на трость, и смотрел на Маркуса в упор — без страха, без вызова, просто наблюдая, как учёный наблюдает за подопытным, фиксируя каждое движение, каждый взгляд, каждую мелочь, которая может оказаться важной.

— Процедура, — повторил Маркус, словно пробуя слово на вкус, — да... начнём с неё.

  Он отошёл к столу, взял стопку бумаг, перевязанную чёрной лентой — официальные документы, с печатями и подписями, которые говорили громче любых слов. Развязал ленту и разложил бумаги веером на столе.

— Совет уполномочил меня провести допрос всех сотрудников Академии, имевших доступ к хранилищу хекс-кристаллов за последние шесть месяцев. Список включает двадцать три имени. Вы — первые.

— Нам есть что скрывать? — Виктор усмехнулся — горько, с надрывом, и этот звук был похож на треск сломанной кости, — или нас допрашивают первыми потому, что мы — самые очевидные подозреваемые?

— Вас допрашивают первыми потому, что вы работаете непосредственно с хекс-кристаллами, — ответил темноволосый, не повышая голоса, — потому, что ваши эксперименты — самые продвинутые. И потому, что, если кристаллы украдены для использования в каких-то... нелегальных целях, вы могли бы знать, кто и зачем мог бы в них заинтересоваться.

— То есть мы — эксперты? — спросил Джейс, скрещивая руки на груди в защитном жесте, — или подозреваемые?

— И то, и другое, — ответил Маркус, приподнимая островатые брови, — в таких делах это часто одно и то же.

  Он сел на стул — единственный, стоявший у стола, — и жестом пригласил Хеймердингера сесть напротив. Профессор медленно, с видимым усилием (возраст давал о себе знать даже такому крепкому, на первый взгляд, существу, как йордл), взобрался на стул, сложил руки на столе и уставился на Маркуса своими голубыми, почти невинными глазами.

— Я готов отвечать на вопросы, детектив, — сказал тот, его уши немного зашевелились, — но я хочу, чтобы вы знали: мои ученики — не воры. Они преданы науке. Они преданы Пилтоверу. Они не стали бы рисковать всем, что у них есть, ради... чего? Ради нескольких кристаллов, которые можно добыть легально, подав заявку в Совет?

— Легально, — повторил Маркус, — да, но легально — это долго. Легально — это бюрократия, проверки, ограничения. А если человеку нужно срочно? Если время имеет значение? Если от этих кристаллов зависит жизнь?

  Он бросил быстрый взгляд на Виктора — на его трость, на его бледное лицо, на его руки, тонкие, с выступающими венами, — и Хеймердингер заметил этот взгляд. Все заметили.

— Моё здоровье не имеет отношения к краже, — сказал Виктор, и его голос вдруг стал жёстким, как сталь, — я болен, да, но я не вор.

— Я и не говорил, что вы вор, — ответил детектив, вздыхая, — я просто анализирую возможности. Моя работа — рассматривать все варианты, даже те, которые кажутся маловероятными. Даже те, которые оскорбительны.

  Он взял со стола лист бумаги, пододвинул его к Хеймердингеру.

— Это протокол опроса. Ваши показания будут записаны. Вы имеете право отказаться отвечать на вопросы, но в таком случае Совет будет вынужден принять это во внимание при дальнейшем расследовании. Вы понимаете?

— Понимаю, — сказал Хеймердингер.

— Вы готовы отвечать?

— Готов.

  Маркус кивнул, включил хекс-устройство — маленький, кубический предмет, который засветился голубым, пульсирующим светом, — и начал задавать вопросы.

  Голос его был ровным, почти монотонным, лишённым какой-либо интонации — не допрашивающего, не сочувствующего, просто регистратора, фиксирующего факты. Он спрашивал о расписании, о том, кто бывал в хранилище, о том, когда в последний раз проверялись замки и сигнализация, о том, замечал ли профессор что-то подозрительное в поведении коллег или студентов в последнее время. Хеймердингер отвечал спокойно, чётко, не торопясь. Он не оправдывался, не объяснял, не пытался давить на жалость или на свой авторитет. Он просто говорил правду — насколько мог, насколько помнил, насколько считал нужным.

  Джейс и Виктор стояли в стороне, у колонны, и слушали. Джейс — напряжённый, сведённый, как пружина; Виктор — внешне спокойный, но с пальцами, которые нервно сжимали набалдашникНадставка или утолщение на верхнем конце трости, палки ит.п. трости, то сжимая, то разжимая хватку.

— Вопрос к вам, — сказал вдруг Маркус, поворачиваясь к ним, — оба вы были в хранилище три дня назад. Зачем?

  Талис вздрогнул — не от страха, а от неожиданности.

— Мы... мы брали образцы для нового эксперимента, — сказал молодой мужчина, поджимая губы, — Хеймердингер подписал разрешение, всё законно.

— Я не спрашиваю о законности, — сказал Маркус, нахмурившись, — я спрашиваю о цели. Какой эксперимент?

— Мы пытались стабилизировать хекс-энергию на более высоких частотах, — ответил Виктор, не дожидаясь, пока Джейс подберёт слова.,— если это удастся, мощность кристаллов увеличится в три-пять раз без изменения их размера. Это позволит...

— Сделать их ещё более опасными, — перебил детектив.

— Сделать их более эффективными, — поправил Виктор, — для всего: для медицины, для транспорта, для энергетики. Оружие — лишь одно из тысяча применений. И далеко не самое важное.

  Маркус посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом. Потом перевёл взгляд на Джейса, потом снова на Виктора.

— Вы верите в то, что говорите? — спросил он.

— Каждое слово, — ответил мужчина с тростью.

  Детектив откинулся на спинку стула, потер переносицу — жест усталости, который он позволял себе только тогда, когда думал, что его никто не видит.

— Ладно, — сказал он, — ладно.. Процедура закончена. Ваши показания записаны, вы можете идти.

— Это всё? — спросил Джейс.

— Пока — да. Но я могу вызвать вас снова, если появятся новые обстоятельства. Не покидайте Пилтовер без уведомления.

— Мы никуда не собираемся, — сказал Джейс и, взяв Виктора под локоть, направился к выходу.

  Хеймердингер остался сидеть на месте, глядя на Маркуса с  легким скептизмом и напряжением в ушах, что произвольно, немного поникли.

— Вы им не верите, — сказал он.

— Моя работа не в том, чтобы верить или не верить, — ответил Маркус, собирая бумаги, — моя работа — собирать информацию. Вера — это роскошь, которую я не могу себе позволить.

— Жаль, — сказал Хеймердингер, пожав маленькими плечами, — потому что они — хорошие люди, детектив. Они заслуживают того, чтобы в них верили.

  Старший слез со стула, поправил халат и, не оглядываясь, пошёл к выходу, маленький, но с прямой спиной, в темно-синей рабочей форме, что практически идеально сидела на его пушистом на вид теле. Маркус смотрел ему вслед, пока дверь не закрылась, потом взял хекс-устройство, перемотал запись и прослушал её с начала. Голоса — свои, Хеймердингера, Джейса, Виктора — звучали в тишине зала неестественно, отстранённо, будто принадлежали не живым людям, а призракам, запертым в маленькой голубой коробочке.

— Ничего, — прошептал он, — ничего конкретного, ничего полезного. Ничего, что могло бы... продвинуть расследование.

  Мужчина выключил устройство, сунул его в карман, поднялся и вышел в коридор, где его ждали следующие по списку. Сотрудники Академии, двадцать три имени. Маркус стоял посреди главного зала ещё несколько секунд после того, как за Хеймердингером закрылась тяжёлая дубовая дверь. Тишина здесь была особенной — не пустой, а насыщенной, как воздух перед грозой. Она впитывала в себя каждый шорох, каждый вздох, каждый скрип старого паркета под сапогами. Высокие сводчатые потолки, украшенные фресками с изображениями первых хекс-изобретателей, казалось, наклонялись ближе, прислушиваясь. Свет, проникавший сквозь витражи, был серовато-голубым, холодным, и ложился на пол длинными цветными полосами — синими, багровыми, золотистыми, — которые сейчас больше напоминали следы от ударов кнута, чем праздничное убранство.

  Детектив медленно провёл ладонью по лицу, чувствуя, как под пальцами проступает щетина, которую он не успел как следует сбрить сегодня утром (зато его тонкие усы так и оставались в своей необычной форме и сбривать их было бесполезно). Кофе в его желудке уже превратился в кислую горечь. Он оглядел пустой зал: ряды скамеек, покрытых тонким слоем пыли, которая успела осесть за ночь, огромный герб Пилтовера на дальней стене, где золотой молот и шестерня выглядели сегодня особенно тяжёлыми, почти угрожающими. Два силовика у входа стояли неподвижно, как статуи, только глаза двигались — цепко, профессионально.

— Следующего, — сказал Маркус негромко, но голос разнёсся по залу неожиданно громко.

  Администратор у стола — худой мужчина в очках с тонкой оправой — кивнул и вышел в коридор. Через минуту он вернулся, сопровождая пожилую женщину в лабораторном халате. Профессор химии, доктор Элизабет Рейн. Маркус помнил её досье: сорок два года в Академии, специалист по стабилизации хекс-реакций, трижды номинирована на премию Совета. Лицо её было спокойным, но руки выдавали — пальцы слегка дрожали, когда она перебирала края халата. Маркус жестом указал ей на стул. Женщина села, аккуратно расправив подол. Детектив включил записывающее устройство снова. Голубой огонёк вспыхнул, отбрасывая холодный свет на бумаги.

  Он начал с рутинных вопросов. Когда в последний раз была в хранилище? Кто ещё присутствовал? Замечала ли несоответствия в журналах учёта? Женщина отвечала подробно, почти педантично, с той особенной академической точностью, которая граничила с занудством. Маркус слушал, кивал, делал пометки. Но всё время краем глаза следил за её мимикой, за тем, как она отводит взгляд при упоминании определённых имён, как сглатывает, когда речь заходит о младших сотрудниках.

  За окнами снова начал моросить дождь. Капли бились о витражи с тихим, монотонным стуком — будто кто-то пальцами барабанил по стеклу, пытаясь привлечь внимание. В зале запахло сыростью и озоном — хекс-генераторы работали на полную мощность, поддерживая освещение и вентиляцию. Воздух казался густым, почти вязким. Следующим был молодой лаборант — нервный парень лет двадцати пяти, с прыщами на лбу и постоянно бегающими глазами. Он запинался, краснел, путал даты. Маркус не давил — просто смотрел. Этот взгляд действовал лучше любого крика. Парень начал противоречить сам себе уже на пятой минуте. Детектив записывал, не перебивая. В такие моменты он чувствовал себя не следователем, а хирургом, который медленно разрезает ткань, ища гнойник.

  Время тянулось. Один за другим в зал входили люди в халатах, в строгих сюртуках, в форменных жилетах Академии. Запахи смешивались: дорогой табак из трубки одного профессора, дешёвый одеколон другого, металлический привкус озона от хекс-устройств, лёгкая горечь чернил. Маркус задавал одни и те же вопросы, варьируя формулировки, ловя несостыковки. Иногда он молчал дольше обычного, просто глядя на человека. Тишина в такие моменты становилась почти невыносимой — она давила на грудь, заставляла потеть, заставляла говорить лишнее. В какой-то момент он заметил, как в дальнем конце зала, у боковой двери, стоят Джейс и Виктор. Они не ушли, а стояли плечом к плечу, наблюдая. Джейс скрестил руки на груди, челюсть напряжена. Виктор опирался на трость, лицо бледное, но взгляд острый, как у человека, который привык просчитывать последствия на десять ходов вперёд. Хеймердингер сидел неподалёку на одной из скамеек — маленький силуэт в синей форме, почти сливающийся с тенями колонн. Маркус почувствовал лёгкое раздражение. Они имели полное право остаться — формально это была открытая процедура, — но их присутствие мешало. Особенно взгляд Виктора. В нём не было страха, а была лишь  холодная, почти клиническая оценка.

  Детектив сделал короткий перерыв. Подошёл к столу с водой, налил себе стакан, выпил залпом. Вода была тёплой, с металлическим привкусом. Он посмотрел на часы — уже почти одиннадцать. За окнами дождь усилился, теперь капли стучали яростнее, а по витражам стекали мутные потёки, искажая свет.

— Продолжаем, — сказал он администратору.

  Следующей была ассистентка одного из старших профессоров — молодая женщина с тёмными волосами, собранными в строгий пучок. Она держалась увереннее остальных, отвечала чётко, почти вызывающе. Когда Маркус спросил о возможных мотивах кражи, она позволила себе лёгкую улыбку.

— В Пилтовере всегда найдётся тот, кому нужны мощные кристаллы, детектив. Не обязательно в Академии. Заун — вот где настоящие покупатели.

  Маркус прищурился.

— Вы хорошо осведомлены о Зауне?

— Я выросла на границе, — просто ответила она, — некоторые вещи не забываются.

  Он отпустил её без дополнительных вопросов, но сделал пометку в блокноте. Такие, как она, были опасны — слишком наблюдательны, слишком много знали. К полудню воздух в зале стал тяжёлым. Запах пота, нервов, старого дерева и озона смешивался в удушливый коктейль. Маркус расстегнул верхнюю пуговицу формы. Он чувствовал, как усталость накапливается в плечах, в затылке. Но останавливаться было нельзя, Совет ждал результатов. А результаты пока были нулевыми — только мелкие несостыковки в графиках, мелкие обиды коллег, мелкие амбиции, которые в обычное время никого не и